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Аннотация издательства: Владимир Константинович Соловьев родился в 1905 году в селе Рыбки, Дорогобужского уезда, Смоленской губернии. Еще в юношеские годы связал свою судьбу с Вооруженными Силами Страны Советов. В начале Великой Отечественной войны против гитлеровских захватчиков был комиссаром стрелкового полка и принимал активное участие в битве за Москву. Одному из эпизодов этой героической битвы и посвящена настоящая книга. Близкое знание людей, о которых идет речь в книге, и несомненное умение рассказывать о виденном и пережитом позволили автору воссоздать в своих воспоминаниях целую галерею обаятельнейших образов защитников Москвы, начиная от командующего армией генерал-лейтенанта М. Г. Ефремова и кончая рядовыми бойцами. 
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Владимир Константинович СОЛОВЬЕВ
Боевым друзьям и товарищам по 33-й армии, павшим в боях за Родину в декабре — январе 1941/42 года под Наро-Фоминском, посвящаю свои воспоминания.

Автор [5]
На передний край
Перекрашенная известью под «цвет природы» наша полуторатонка ныряет в сугробах по дороге на Головеньки. 

Еле брезжит сумрачный декабрьский рассвет. Все небо загромоздили низкие, тяжелые тучи, и только на востоке, у самого горизонта, чуть заметно трепещет бледная полоска холодной зари. По сторонам дороги тянутся холмистые поля Подмосковья. И поля, и кусты мелкого ивняка в низинке по ту сторону закованной льдом реки, и сосновая роща, рядом с которой возвышаются черные остовы печей, напоминая о сгоревшей деревне, — все засыпано снегом. 

Откуда-то издалека, словно стремясь разорвать нависшую над землей морозную мглу, доносится гул тяжелых орудий. По мере того как наша машина приближается к Головенькам, деревне, расположенной на шоссе Кубинка — Наро-Фоминск, все приметнее становится близость переднего края фронта. На полях, по сторонам дороги, то. и дело встречаются воронки от разорвавшихся снарядов и авиабомб, глубокие противотанковые рвы, занесенные снегом окопы, ряды похожих на паутину проволочных заграждений, выступающие из снега темные зубы железных надолб... 

Недалеко отсюда, в скованных декабрьским морозом полях и лесах, притаился враг. Еще недавно фашистские армии бешено рвались к Москве, но их удары не сломили мужества и стойкости советских воинов, защищающих свою столицу — сердце великой советской Родины. 

Мы миновали небольшой перелесок. Машина снова выбралась в открытое поле. Свирепый резкий ветер бьет [6] прямо в лицо. От его ожогов не спасают ни теплые полушубки, ни валенки. 

Защищаясь от ветра, жмемся друг к другу в кузове автомашины. Кто-то попробовал затянуть «Священную войну», но запевалу не поддержали, и песня оборвалась на полуолове. Думалось лишь об одном: скорей бы добраться до места, выйти из машины, размять затекшие ноги, обогреться... 

Вчера вечером, двенадцатого декабря, меня вызвали в политотдел армии и вручили предписание, по которому я должен был немедленно отбыть в распоряжение комиссара Н-ской стрелковой дивизии, занимавшей оборону в районе деревень Любаново, Мякишево и Бирюлево, севернее Наро-Фоминска. 

Прощаясь со мною, начальник политотдела сказал: 

— Через полчаса в Головеньки пойдет машина, на ней и уедете. Вместе с вами в дивизию направляются из резерва десять человек — командиры и политработники. Они, кажется, сейчас в столовой. Познакомьтесь, пока есть время. 

Место, куда предстояло ехать, я знал. Был там дней десять назад, когда фашистские войска после ожесточенной артиллерийской подготовки прорвали нашу оборону по реке Наре. На правом фланге армии им удалось перерезать шоссе Наро-Фоминск — Москва, а на левом, вблизи деревень Кресты и Вороново, вырваться на тракт Малоярославец — Москва. 

Завязались упорные, ожесточенные бои. Наши войска внезапно контратаковали противника, и к исходу дня пятого декабря гитлеровцы почти повсеместно были отброшены на свои прежние позиции. Только на правом фланге они. удержали за собой деревни Мякишево, Жихарево и Обухово. Чтобы очистить от противника и эти населенные пункты, командование армии спешно сформировало ударную группу. В ее состав вошли две танковые, одна механизированная бригады и пехотный полк с дивизионом артиллерии. Я был назначен комиссаром этой группы и так же, как теперь, срочно выехал в Головеньки, где сосредоточивались основные наши силы. 

Фашисты хозяйничали в Головеньках двое суток. Когда мы с командиром группы прибыли туда, деревня еще горела. Улицу загромождали поваленные телефонные столбы, порванные и спутанные провода, трупы лошадей, [7] разбитые повозки, автомашины, сожженные танки. Людей в деревне не было, но вражеская дальнобойная пушка методично обстреливала ее. Снаряды разрывались с интервалами в две — три минуты. 

Наша машина остановилась в тот раз у небольшого, сохранившегося от пожара дома посреди деревни. Темные окна с выбитыми стеклами глядели на улицу грустно и сиротливо. Входная дверь в сени была распахнута. Мы вошли в дом и, к своему удивлению, увидели старика. Он сидел в залатанном овчинном тулупе на низком березовом чурбане и, не замечая вошедших, скорбно смотрел воспаленными, слезящимися глазами на угасавшие угли в железной печурке. Большая серая кошка, громко мурлыча, ластилась к его ногам, и старик гладил ее жилистой, дрожащей рукой. В доме было холодно, темно и грязно. 

Командир группы громко кашлянул. Старик вздрогнул и поднялся с чурбана. Седые брови его нахмурились, и он тупо уставился на нас злым, ненавидящим взглядом. 

— Здравствуй, дедушка, — приветливо сказал я с порога. 

Старик растерялся. Из-под полы его тулупа грохнулся на пол топор. 

— Ба-атюшки-светы!.. Да никак свои пришли? Ей-бо, свои! — Старик по-детски распростер руки и пошел к нам навстречу. — А я уж думал, опять ироды воротились, хотел, грешным делом, того... — он кивнул на топор. — Бояться мне их теперь нечего. Окромя кошки, никаких сирот не останется. 

— Что, дедушка, много фашисты горя наделали? — спросил я. 

— Ох, сынок, лучше не спрашивай! Людей всех поразогнали: одних постреляли, других увезли в Германию, а кто успел — в лесу схоронились... И у меня, сыночки, беда тяжелая. 

— Что же за беда, папаша? — спросил полковник, командир группы. 

— Да вот, вчера утром, уходили проклятые и невестку мою с тремя внучатами с собой уводить стали... Старуха, Дарья, царство ей небесное, завыла: «Не отдам, — кричит, — внуков, ироды вы такие...» Тут рыжий фашист и пришиб ее тесаком. Лежит она теперь во дворе под соломой, [8] а внучат все одно не спасла. Схоронить сам не могу: сил у меня нету и помочь некому... Ох, беда, беда! 

Из глаз старика часто-часто закапали слезы, и он торопливо смахивал их рукавом. 

В это время на шоссе, со стороны Кубинки, показалась легковая машина. Она уже миновала околицу, когда в избу к нам вбежал запыхавшийся начальник штаба группы майор Смирнов. 

— Товарищ полковник, — доложил он, — командующий армией сюда едет... 

Я еле узнал Михаила Григорьевича Ефремова. Как он изменился за последнюю неделю! Энергичное лицо осунулось, похудело, глаза ввалились. Было ясно, что за эти напряженные дни командующий почти не смыкал глаз. 

Выслушав рапорт командира группы, Михаил Григорьевич поздоровался с нами и тут же, не выходя из машины, принялся расспрашивать о состоянии частей нашей ударной группы, об их готовности к бою. 

На улице трещал мороз. То здесь, то там разрывались снаряды вражеской дальнобойной пушки. Машина командующего и столпившиеся вокруг нее офицеры могли привлечь внимание вражеских наблюдателей. Мы предложили Михаилу Григорьевичу зайти в дом, из которого только что вышли. 

— Мороза испугались? — усмехнулся он. — Как же дальше-то воевать будете?.. Однако придется большинству подчиниться, ничего не поделаешь. Пойдемте! 

В избе тоже нельзя было согреться. В окна с выбитыми стеклами задувал ветер. Железная печурка в углу еле-еле теплилась. Командующий подошел к столу, сел на лавку и сказал: 

— Прошу, товарищи командиры, достать карты... 

Не успел он закончить фразы, как совсем близко разорвался снаряд. Избу тряхнуло, из оконных рам со звоном посыпались остатки стекол. 

— Товарищ генерал! — вскочил майор Смирнов, глянув в окошко. — Вашу машину... 

— Что машину? 

— Снаряд в нее угодил... Разнесло вдребезги! 

— Ну вот, этого еще недоставало. Придется теперь вам, полковник, отправлять меня на своей, — невозмутимо, будто речь шла о мелкой аварии, сказал генерал. [9] 

Как выяснилось, от взрыва снаряда никто не пострадал. Мы ушли вовремя, а шофер командарма в это время тоже отлучился от машины. 

Достав из своих планшетов карты, командиры сгрудились около стола. Командующий продолжал: 

— Вашу группу поддерживают: слева Н-ская стрелковая дивизия, справа — левофланговые части соседней армии генерала Говорова. Группе надлежит разгромить противника, вклинившегося в полосу обороны нашей армии в районе Мякишево — Жихарево — Обухово. Начинайте операцию немедленно, с тем чтобы завтра покончить с этой вражеской группировкой. Помните, товарищи, за нами Москва! Я верю, что смогу донести завтра командованию фронта о вашем успехе. 

Когда с делами было покончено, Михаил Григорьевич улыбаясь сказал: 

— Есть в народе хорошая пословица: «Кончил дело — гуляй смело!» Но мы дела своего еще полностью не сделали и гулять нам рановато. Разве вот по стаканчику чайку да по стопочке на дорогу за ваш предстоящий успех. А ну, капитан, — обратился он к своему адъютанту, — тащи-ка сюда наше «хозяйство», здешнее начальство, очевидно, бедно. 

— Да ведь хозяйство-то наше, товарищ генерал, в машине осталось, — смущенно напомнил адъютант. — Там и тулуп ваш пропал, и белье, и книги... 

— Ах, да-а! — спохватился генерал. — Ну что ж, на нет и суда нет. Как-нибудь в другой раз... 

— Зачем откладывать, товарищ командующий, — сказал полковник. — Не так уж мы бедны. Сейчас и чай, и все прочее организуем. Прикажете действовать? 

Ефремов вопросительно посмотрел на сопровождавших его старших офицеров из штаба армии. Их лица выражали явное желание принять предложение командира группы. 

— Ну что же, действуйте, полковник! Только побыстрее, а то мне в шестнадцать ноль-ноль надо быть в первой гвардейской. 

Командир группы шепнул несколько слов майору Смирнову, и тот скрылся за дверью. 

Все это время старик, обнаруженный нами в избе, тихо стоял в темном простенке, около печки, и не сводил глаз с генерала. [10] 

— А этот дедушка кто же такой будет? — заметив старика, спросил Михаил Григорьевич. — Уж не хозяин ли дома? 

— Хозяин, — ответили мы с полковником. 

— Э-э, друзья мои! — недовольно поморщился командарм. — С хозяевами так не поступают. Хозяин должен на своем хозяйском месте за столом сидеть, а не стоять в темном углу, у порога. Пожалуй-ка, дедушка, сюда! 

Оторопевший старик не мог вымолвить слова. Он продолжал топтаться у печи и кланяться в ответ на добрые слова генерала. Михаил Григорьевич понял его волнение. Он встал, подошел к старику, ласково взял его под руку, подвел к столу и усадил рядом с собою. 

— Ну, рассказывай, как живешь, дедушка? — спросил Ефремов и по-сыновьи обнял худые старческие плечи хозяина. 

Я сообщил Михаилу Григорьевичу о злой беде, постигшей деда. Слушая меня, командующий хмурился и смотрел вниз, в одну точку. Потом вздохнул и сказал деду: 

— Горе твое, отец, велико, утешать тебя я не стану. Но отомстить фашистам обещаю и за твою семью, и за тысячи других... 

Старик слушал генерала, кивал головой с редкими космами седых волос и смахивал ладонью катившиеся из глаз слезы. 

Появился чай и закуски. Старик хотел было встать, но Михаил Григорьевич удержал его: 

— Ты, дедушка, хозяин, а мы — твои гости. Поэтому хлеб-соль пополам. 

Взъерошенная серая кошка, учуяв еду, прыгнула на колени к Ефремову и стала тереться о его руку. 

— А, кисонька! — ласково погладил ее генерал. — И ты своих узнала! Придется тебя покормить... 

Уезжая, Михаил Григорьевич приказал нам похоронить жену старика вместе с бойцами, павшими во вчерашних боях за освобождение этой деревни, а также велел снабдить осиротевшего деда продуктами из наших запасов. 

Короткий зимний день промелькнул быстро. Проследив за развертыванием в Головеньках и соседней с ней [11] деревне Малые Семенычи медицинских пунктов, сделав необходимые распоряжения по снабжению подразделений боеприпасами, я верхом направился на командный пункт командира группы. Он находился в блиндаже, на опушке леса. 

Ехал в темноте, без дороги, прямо по снежной целине. Голые ветки больно хлестали по лицу. Где-то позади наши дальнобойные орудия били по тылам врага. Артиллерия фашистов вела ответный огонь. В морозном воздухе слышался шорох пролетавших над головой снарядов. 

В блиндаже, кроме командира и начальника штаба группы, находилось с десяток бойцов — связные и телефонисты. Охрипший телефонист надсадно кричал в трубку: 

— Волга!.. Волга!.. Слушай меня, Волга!.. Звездочка просит прислать на Камчатку музыкантов и парочку свистулек. Срочно! Свадьба на Камчатке начинается. Огурцы от дяди Грома будут через полчаса. Что?.. Не понял?.. Звездочка, говорю, просит... 

В переводе с условного фронтового языка на обычный это означало: командир группы приказывает послать в Жихарево противотанковое отделение с ружьями и бутылками с горючей смесью; в овраге, около деревни, установить две противотанковые пушки. Через тридцать минут откроет огонь наша артиллерия. 

Батальоны, роты, батареи — все подразделения готовы были начать бой. Заняв исходное положение, они ждали только сигнала. 

В назначенное время началась артиллерийская подготовка. Еще через полчаса вышли из засад наши танки. Мы атаковали противника по всему фронту. 

К трем часам следующего дня наши части освободили Обухово и Жихарево, а к вечеру остатки войск противника в беспорядке бежали за реку Нару. Несколько сот вражеских солдат было захвачено в плен. Группа выполнила поставленную ей боевую задачу и была отведена в тыл. Освобожденный нами район заняли части Н-ской стрелковой дивизии. 

...И вот теперь я снова ехал в Головеньки, получив назначение в ту самую дивизию. 

Я гордился тем, что на мою долю выпала честь участвовать в историческом сражении — разгроме гитлеровских [12] полчищ под Москвой. А в том, что враг будет разбит, никто из нас не сомневался. 

В это время нам уже было известно об успешных действиях советских войск в районе Крюкова, под Истрой, Дмитровом и Малоярославцем. На всех этих участках противник был отброшен с большими для него потерями. 

Ходили слухи, что гитлеровское командование дало своим войскам строгий наказ: в течение зимы неотступно держать занятые подмосковные рубежи. Разведка доносила, что в полосе обороны нашей армии враг проводит перегруппировку своих сильно потрепанных частей и подтягивает из тыла резервы. 

Командный пункт дивизии, куда мне и моим спутникам следовало явиться, по-прежнему располагался в лесу, за деревней Малые Семенычи. Там же находился и политотдел. Днем, когда мы добирались туда, по лесу била фашистская артиллерия и крупнокалиберные минометы. Лес казался пустым, лишь кое-где белели маскхалаты часовых. 

Комиссар дивизии Слуховский познакомил меня с обстановкой. Дивизия находится на правом фланге армии генерала Ефремова. Укомплектована она не полностью, а против нее гитлеровцы сосредоточили значительные силы: полнокровную пехотную дивизию с мощной артиллерийской поддержкой и танками. 

— Вам, конечно, уже известно, — говорил Слуховский, — что на западном направлении нашему отступлению решено положить конец. Задача эта не легкая. Сейчас своей дивизией мы занимаем оборону, но в то же время готовимся к решительному броску вперед. 

Я попросил комиссара дивизии подробнее рассказать о части, в которую меня посылали. 

— Это сводный полк, — сказал комиссар, — и занимает он боевой участок, которому командующий армией придает особое значение. Организация полка несколько необычная. В составе его только два стрелковых батальона, рота станковых пулеметов, минометная батарея и команда разведчиков. Но народ там подобрался боевой, прошедший сквозь огонь и воду. Обороняется полк на рубеже Любаново — Мякишево. Против него за Нарой — деревня Бирюлево, превращенная противником в сильный узел сопротивления. Противоположный берег Нары господствует над расположением вашего боевого участка. [13] 

Командует сводным полком сравнительно молодой человек — капитан Светлов. Он коммунист, очень толковый, смелый, но порой слишком горячится, игнорирует штаб, и это сказывается на управлении боем. Вам придется осторожно, но твердо сдерживать темперамент командира. Постарайтесь расположить его к себе. Думаю, что для этого у вас хватит и уменья и такта. Учтите, что в полку кое-кто недооценивает политработу. Убедите политработников, что для них храбрость и личный пример в бою — это еще не все. Их задача — повседневно работать с бойцами и командирами, воспитывать у личного состава железную дисциплину, стойкость, ненависть к врагу. Вот пока, пожалуй, и все, что я хотел вам сказать. Ну, а теперь счастливого вам пути, товарищ батальонный комиссар, и, как говорится, ни пуха ни пера... 

Через несколько минут в сопровождении связного я отправился на участок. Надо было пройти лесом около двух километров. 

Вместе со мной шли трое моих спутников из резерва — старший политрук Базыкин и лейтенанты — Китаев и Кленов. За те часы, пока добирались сюда из штаба армии, мы успели познакомиться. 

Базыкин получил назначение политруком минометной батареи, а Кленов и Китаев направлялись в распоряжение командира боевого участка. 

* * * 

После теплого блиндажа показалось, что в лесу стало морозней. Наступил вечер. На небе зажигались зимние холодные звезды. Луна то показывалась на миг, то исчезала в темных верхушках косматых елок. 

Наш проводник свернул с наезженной дороги на промятую в снегу узкую тропинку. 

— Тут ближе будет, товарищ батальонный комиссар, — сказал он. 

Тропинка едва заметной стежкой вилась среди деревьев. Идти можно было только цепочкой, по одному. Стоило сделать неверный шаг в сторону — и ноги проваливались по колено в глубокий снег. 

Итак — снова фронт, снова знакомая мне обстановке переднего края: ломаные линии окопов, блиндажи, приветливое тепло солдатских землянок. Невольно вспоминалось пережитое за первые месяцы Великой Отечественной [14] войны — горькие дни нашего отступления. С боями, а часто и не принимая боя, мы отходили на восток. Но и тогда, даже в самые трудные дни, мы не теряли веры в нашу победу. Мы не могли бы сказать, где, на каких рубежах Красная Армия нанесет гитлеровцам свой первый удар, но твердо верили — час этот придет. Своими раздумьями я поделился с Базыкиным. 

— Да, вы правы, — согласился он. — Оружия бы нам только побольше, боевой техники... Хорошая в народе есть поговорка: «Один человек — сирота, а с машиной — Илья Муромец!» Сейчас, с кем ни поговори, у всех на уме одно: скорее наступать... 

Темная стена елок точно раздвинулась. Сквозь осыпанную искристым инеем волшебную сетку поредевших деревьев стала видна гладь открытого поля. Неожиданно путь нам преградил глубокий овраг. Наш проводник стал спускаться по откосу. Вдруг, обо что-то споткнувшись, он потерял равновесие и нырнул с головой в сугроб. Пробираясь к нему, чтобы помочь, я тоже споткнулся и, нагнувшись, увидел закоченевший труп гитлеровца. В этих местах недавно шли бои. 

Неподалеку от нас темнело десятка два уцелевших изб деревни Мякишево. Оттуда мы выбивали противника седьмого декабря. Левее — деревня Любаново. Ее издали можно узнать по высоким тополям, стройной шеренгой выстроившимся вдоль улицы. Деревня Любаново целехонька вся. Гитлеровцам там побывать не удалось. 

— В Мякишеве жителей никого нет, — медленно выговаривая слова, рассказывал наш проводник. — Кто эвакуировался, кто в лесах попрятался, а кто и в землю лег по милости фашистов. Один только старичок там остался — Дед Матвей, да две его сестры, тоже старухи. В Любанове народу побольше. 

Меня заинтересовало упоминание проводника о старике Матвее. Я уже слышал о нем в политотделе дивизии. Всем казалось странным, почему этот дед не покинул Мякишева, когда там хозяйничали фашисты и продолжает оставаться в деревне сейчас, несмотря на то, что она оказалась на переднем крае нашей обороны? 

— Вы сами видели этого деда? — спросил я проводника. 

— Деда Матвея-то? Конечно, видел, — ответил боец. 

— Какое же он произвел на вас впечатление? [15] 

— Чудной какой-то... Рассказывают, будто связан с партизанами... И другое болтают: пули его, дескать, не берут и дом его не горит... Когда фашисты захватили Мякишево, дед Матвей отсиживался в своей хате. Других расстреливали, во вражеский тыл угоняли, а его почему-то не тронули... 

Вдали, за полем, поднялись и вспыхнули одна за другой две ракеты. В ярком зеленоватом свете проступила не видимая до того темная полоса мелкого кустарника на пойме Нары, резче обозначился высокий противоположный берег. 

Там, за рекой, была раньше деревня Бирюлево. Она сгорела еще во время осенних боев. Теперь на ее месте выступали из земли вражеские доты и дзоты, тянулись линии окопов. Весь берег перед ними был заминирован, опутан колючей проволокой. Открытое поле, по которому проходил передний край нашей обороны, простреливалось врагом во всех направлениях. Неоднократные попытки перейти Нару и овладеть Бирюлевом заканчивались неудачей. Противник держался крепко. 

Командный пункт боевого участка располагался в двух блиндажах. В одном — комендантский взвод, в другом — командир участка, комиссар гвардейского батальона старший политрук Егоров, телефонисты и связные. Светлов совмещал две должности: он командовал и батальоном, и боевым участком в целом. 

У командирского блиндажа нам преградили путь два автоматчика. Их белые полушубки совершенно сливались со снегом. При свете вражеской ракеты я успел разглядеть солдат. Один был плотный, осанистый, на вид лет сорока. Другой — невысокий, тоненький, как подросток. 

Наш проводник сказал пароль. Усатый что-то шепнул товарищу, и тот спустился в блиндаж. 

Прошло минуты три. Из блиндажа вышел молодой офицер в таком же, как у автоматчиков, овчинном полушубке. Узнав, кто мы, он приветливо улыбнулся: 

— Лейтенант Белкин. Начальник штаба боевого участка. 

По узким покрытым льдом ступенькам мы вместе с Белкиным вошли в блиндаж. Обледеневшая снаружи и отпотевшая изнутри мешковина заменяла дверь. В блиндаже было тесно, темно и до невозможности сыро. [16] 

Налево от входа в земляной стене виднелась ниша, и там теплилось несколько головешек. Труба этого «камина» выходила наружу, в лес, но дым туда тянуло слабо, и он расстилался по убежищу, ел глаза. 

Напротив печи — стол. Ножки его наглухо вбиты в земляной пол, шероховатую поверхность неструганых досок покрывают обрывки старых газет. Лампу заменяет коптилка, сооруженная из чернильницы со вставленным в нее самодельным фитильком. Коптилка, как ей и положено, немилосердно коптила. 

В глубине убежища — земляные нары. Они устланы соломой, покрытой плащ-палатками и полдюжиной серых солдатских одеял. На нарах кто-то спал, укрывшись с головой шинелью. Голые земляные стены сочились струйками воды и осыпались комьями мокрой глины. На полу темнели грязные лужицы. 

В блиндаже при свете ночника я разглядел, что лейтенант Белкин гораздо моложе, чем показался мне при встрече у блиндажа. У него темные волосы, безусое, не нуждающееся в бритве лицо и открытый, веселый взгляд. Он сразу понравился мне своей непринужденностью и какой-то радушной внимательностью. Перехватив мой взгляд в момент, когда я осматривал блиндаж, Белкин одобряюще подмигнул: «Ничего, мол, жить можно!» Потом окликнул человека, лежащего на нарах. 

— Товарищ комиссар, вставайте! 

Тот приоткрыл шинель, поднял голову. Не разобрав спросонок, почему его разбудили, тихо спросил: 

— Ты что, Белочка? 

— Гости к нам. 

— Какие гости? 

Комиссар приподнялся. Лицо его приняло виноватое выражение: будто он извинялся за то, что мы застали его спящим. Застегнул ворот гимнастерки, провел ладонями по взлохмаченным волосам и подошел к столу. 

Я отрекомендовался. 

— Константин Иванович Егоров, — назвал себя комиссар, не упомянув даже о своей должности и воинском звании. 

Он мало походил на военного. Полноватый, в роговых очках, с сутулыми плечами и заметной лысиной на седеющей голове, Егоров напоминал скорее учителя или добродушного врача. Говорил он медленно, растягивая [17] слова. По всему было видно, что Константин Иванович недавно призван из запаса. 

Я представил ему своих спутников. 

— Очень рад, очень рад, товарищи, — пожимая нам руки, говорил Егоров. — Раздевайтесь, пожалуйста. Намерзлись, поди. Сейчас чай пить будем. 

Вскоре и в самом деле появился чай и даже, к нашему удивлению, сытный, горячий ужин. 

— Когда ж это вы успели приготовить? — принимаясь за суп из мясных консервов, удивился Базыкин. — Будто и в самом деле гостей ждали. 

— А мы все делаем быстро, — в тон ему ответил Белкин. 

— Повар, знать, хороший? 

— Повар-то поваром, но больше него наш участковый «АХЧ» старается — старшина Простяков. Есть тут у нас такой старикан. Он и начпрод, и начфин, и квартирьер, и начальник боепитания. Мастер на все руки. 

— Белочка прав, — подтвердил Егоров. 

Комиссар уже дважды при нас назвал лейтенанта Белкина Белочкой. И того, казалось, нисколько это не удивляло. 

Вскоре мы узнали и другое: общительный, веселый, ни при каких обстоятельствах не унывающий, лейтенант Белкин пользуется славой отчаянного храбреца. Его любили все: и солдаты, и офицеры, хотя в подразделениях не все даже знали настоящую фамилию лейтенанта, — так прочно укрепилось за ним ласковое прозвище Белочка. Да и сам он настолько привык к этому прозвищу, что, отдавая по телефону приказания, нередко кричал в трубку: «Слушай, говорит Белка...» 

Постепенно мы обогрелись. Сырой блиндаж уже не казался таким неприютным. Егоров и Белкин оказались приятными собеседниками. Прошло всего полчаса, как мы познакомились, а держались все так, будто знают друг друга давным-давно. 

Неожиданно наш задушевный разговор нарушил шум, донесшийся снаружи. 

— Капитан Светлов, — прислушавшись, определил Белкин. — Это его походка. 

Зашевелилась мешковина, и в блиндаже, окутанный облаком морозного пара, появился стройный, высокий человек в кубанке, сдзинутой на затылок и короткой казачьей [18] куртке, опушенной серым барашком. На поясе у него — пистолет «ТТ» в потертой кобуре и казацкая шашка, на груди — новенький «ППШ». Тонкие черты лица, прямой нос, небольшие темные усики, соболиные брови делали его похожим на «лихого джигита». 

— Вот и наш командир! — объявил Егоров. — Знакомьтесь, товарищи. 

Я назвал себя и представил прибывших со мной. Светлов крепко пожал всем руки. Делал он это просто и непринужденно, словно здоровался со старыми друзьями. Как и все сильные люди, он даже не замечал, что его крепкое рукопожатие причиняет боль. 

— Здравствуйте, дорогой товарищ комиссар! — сказал он мне. — Давно вас ожидаю. Рад видеть! 

Откровенная радушность, которая слышалась в голосе комбата, как-то не вязалась с его подчеркнуто воинственным внешним обликом. 

— Вы, товарищ комиссар, извините, — продолжал, между тем, Светлов. — Жить тут у нас очень хлопотно. Все приходится делать самим, во всякую мелочь свой нос совать. К тому же фашисты часто таким «огоньком» поливают, что небо с овчинку кажется... С вашим званием можно бы и на более спокойное место претендовать, где-нибудь в подиве, а то и в поарме. 

Он пытливо посмотрел на меня, сбросил кубанку и, не раздеваясь, присел к столу. 

— О том, что у вас не легко — мне известно, — ответил я, умолчав, что всего неделю назад участвовал здесь в бою за освобождение Мякишева. — Пришел я сюда не в гости и не на экскурсию. Да если бы и в подиве или поарме остался — это для меня нисколько не меняло бы дела. 

— Ну что вы, товарищ комиссар! Там-то совсем другое, — возразил Светлов. 

— А не кажется ли вам, капитан, — спросил я, — что кое-кто у нас слишком уж свысока смотрит на своих товарищей, работающих в старших штабах и политорганах? Ведь успех в современной войне достигается не только личной храбростью людей, но и правильным сочетанием усилий всего армейского организма: переднего края, органов управления и тылов. Больше того — сочетанием усилий армии и глубокого советского тыла. В этом — главное. Вы не согласны? [19] 

Светлов немного смутился. Молча освободил себя от оружия, расстегнул куртку. 

— Ваша точка зрения, товарищ комиссар, конечно, правильна, — заговорил он. — В теории, так сказать, мне все понятно. А вот как столкнешься с практикой — душа болеть начинает. Мы который день толчемся здесь, а ведь работники штадива и подива даже не знают, как в этот блиндаж дверь открывается. 

Светлов взглянул на Егорова, ожидая поддержки, но заметив, что тот отвернулся, помолчал немного и продолжал: 

— Сидишь иногда и думаешь: сколько родной земли на поругание врагу отдано, сколько советских людей на муки обречено! Сейчас бы только и колотить противника, пока он потрепан да мороженый! На других направлениях под Москвой наши войска уже наступают, а мы — ни шагу вперед. 

— Начнем и мы наступать, — сказал я. — Ждать осталось недолго. 

— Успокаиваете? — поднял глаза Светлов. 

— Не успокаиваю, а предупреждаю: надо быть готовыми к наступлению — это для нас главное... 

Часы показывали далеко за полночь, когда мы со Светловым стали укладываться на нарах. Капитан очень старательно устроил мне «постель» рядом с собой. Егоров и мои спутники уже крепко спали, а Белкин ушел в расположение гвардейского батальона. Я был доволен сегодняшним вечером: тем, что сразу же познакомился с капитаном Светловым, что удалось поговорить с ним начистоту, вызвать его на откровенность. Для меня было понятно его нетерпение, острое желание наступать. 

Светлов мне понравился. «Похоже, что сладимся», — подумал я, натягивая на себя одеяло. [20] 

Первые знакомства
Несмотря на усталость, я не могу заснуть. Закинув за голову руки, лежу с открытыми глазами. 

В блиндаже невыносимая духота. Пропитанный дымом сырой воздух так тяжел, что трудно дышать. Тишину нарушают лишь потрескивающие в печурке дрова да покашливание дежурного телефониста. Борясь с дремотой, он клюет носом, сидя у полевого аппарата. 

Огонек коптилки, мигая, бросает желтоватые блики на темные, сырые бревна наката. В голове одна за другой проносятся обрывками мысли. Вспоминаю путешествие на грузовике из Яковлевского, посещение подива, разговор со Слуховским. Снова думаю о разговорах и первых встречах на командном пункте, о людях, с которыми мне предстоит вместе жить и плечом к плечу сражаться. 

Незаметно мысли уносят меня в прошлое. Воскресают в памяти события довоенной жизни на Дальнем Востоке, куда я был послан десять лет назад. Вначале жил в Раздольном, небольшом приграничном гарнизоне, потом в Шкотове, Хабаровске. В Раздольном родилась дочь Ирочка. Сейчас она живет с бабушкой в костромских краях, в городке Буе. В сентябре Ирочке исполнилось восемь лет, и она пошла, наверное, в школу. Писем из Буя я не имею. Что с нею теперь? Как она будет учиться? Кто ей поможет?.. 

А где жена Леля — умная, заботливая хозяйка, верная спутница моей беспокойной жизни?.. В мае 1932 года она оставила семью, подруг и примчалась ко мне на Дальний Восток. Ее не остановили ни протяженность пути, ни тревожная жизнь на границе. Приехала она в то грозное время, когда мы, пограничники, даже спали не раздеваясь, ежеминутно готовые к отражению вражеских налетов. [21] В дни Хасанских боев Леля без сна проводила ночи у изголовья раненых бойцов во Владивостокском госпитале. 

В марте 1941 года по причине плохого здоровья мне разрешили покинуть Дальний Восток, и в апреле в окошко нашей новой квартиры улыбалась ранняя смоленская весна. Мы жили на моей родине. Там и застала меня Великая Отечественная война. 

В июле вместе со своими земляками я пошел по фронтовым дорогам. То были самые тяжкие дни. Мы шли на восток, и вокруг нас дымились пепелища подожженных вражеской авиацией деревень, разрушенные города. 

С женой я расстался девятого июля. Она осталась в поселке Яново, недалеко от Смоленска. А через неделю, на рассвете шестнадцатого числа, в Яново ворвались фашистские танки. 

С той поры я ничего не знал о Леле. Не знала о судьбе дочери и Лелина мать, у которой жила Ирочка. Трудно было верить, что Леля, жена политработника Красной Армии, активная общественница, попав в фашистский плен, могла остаться живой. Успокаивала и утешала только одна надежда: Леля найдет дорогу в леса, к народным мстителям — партизанам. 

...Обо всем этом я раздумывал в ту ночь, лежа на, жестких нарах в душном сыром блиндаже. 

Под утро мне все же удалось забыться. Но долго спать не пришлось. Перед рассветом фашисты начали минометный обстрел наших позиций. Это делали они ежедневно и всегда в определенный час. Судя по густоте разрывов, обстрел вела, по меньшей мере, батарея. Падали мины крупного калибра. При близких разрывах наш блиндаж сильно вздрагивал, с его сырых стен сползала земля. 

Светлов, уже одетый, стоял у стола. Ему о чем-то докладывал длинный, тощий офицер с угрюмым лицом. 

— Это кто? — спросил я шепотом у лежавшего рядом со мной Егорова. 

— Лейтенант Кривоножко, из третьей роты, — ответил Константин Иванович. — Видно, только что с разведки вернулся. 

Что-то неловкое и беспомощное было во всем облике лейтенанта. Белый маскхалат пузырем вздувался на его [22] спине, автомат висел как-то криво, небрежно. Лицо лейтенанта выражало глубокую растерянность. 

— Ваше приказание, товарищ капитан, я и сегодня выполнить не смог, — глухим голосом говорил он, не глядя на Светлова. — Всю ночь ходили. Куда ни сунешься, везде фашистские патрули. Чего ж зазря-то на рожон лезть?.. Не могу я... 

Меня покоробил этот «доклад». 

Капитан слушал молча, но по взглядам, какие бросал он на не выполнившего боевое задание офицера, было видно, что Светлов едва сдерживается. Вскочив с нар, я подошел к столу. 

— Вот, товарищ батальонный комиссар, — обернулся ко мне Светлов. — Вы слышали? Ну что с таким делать? Отдать его под суд или... самому расстрелять на месте? Пусть потом судят меня, но зато на фронте у нас одним трусом станет меньше. 

— Мне думается, что все-таки надо как следует во всем разобраться. Опросить людей, которые ходили с лейтенантом, а потом уж решать, — стараясь говорить как можно спокойнее, ответил я. 

— А что тут выяснять? — Светлов бросил уничтожающий взгляд в сторону Кривоножко. — Давно все ясно. Третий раз я посылаю его за Нару разведать неприятельские батареи, а он и к реке не подходит. Положит людей в кустах где-нибудь рядом с нашим боевым охранением, просидит там ночь, а под утро явится вот так же, как сегодня, и докладывает: «Не вышло, не смогли...» Мало того, что сам трус, он ведь и подчиненных разлагает!.. 

Я посоветовал Светлову отпустить Кривоножко и, когда тот ушел, предложил испробовать на должности начальника разведки лейтенанта Китаева, прибывшего на участок вместе со мной. 

— Что ж, попробуем, — согласился Светлов. — Иного варианта пока все равно нет. 

В это время позвонил по телефону Белкин. Он докладывал в своей обычной манере: 

— Фашисты продолжают обстрел наших позиций. В первом батальоне трое убитых и пятеро раненых. Пулеметная рота в ответ бьет по Бирюлеву зажигательными. Там начался пожар. Опять политрук Шепелев буйствует. Огонь по его приказу открыли. Он, говорят, и спал [23] сегодня в окопе... Неладно во втором батальоне у Радченко. Батальон все время под огнем, а связь оборвалась — должно быть, перебит провод. Придется мне самому скакать туда на «полусогнутых». 

Светлов одобрил намерение Белкина, но предварительно приказал ему зайти к нам в блиндаж. 

— У нас с комиссаром есть кое-какие указания для комбата Радченко. 

Я внес поправку: заявил, что сам хочу пойти вместе с Белкиным. 

Светлов оглядел меня с головы до ног: 

— Да вы знаете, что там творится? А если вас убьют, что я доложу начальству? Не успел, скажут, человек ступить на передовую, как его уж того... Почему, спросят, не удержал? Сам не пошел туда, где опасно, а комиссара послал?.. 

Мне подумалось, что Светлов, предупреждая меня об опасности, хочет просто испытать мою твердость, и я сразу отпарировал: 

— Вам отвечать за меня не придется. А на худой конец можете сказать, что, мол, предупреждали, но комиссар не послушался... 

— Он прав, товарищ капитан, — поддержал меня Константин Иванович. 

— Ну, что ж! Мое дело — предостеречь, — согласился Светлов. — А вообще-то у каждого своя голова на плечах... 

В блиндаже появился разрумяненный от быстрой ходьбы лейтенант Белкин. Его сопровождал рослый сержант с красным, улыбающимся лицом. Оба они в белых маскировочных халатах, с гранатами у пояса и автоматами на груди. 

— С тобой, Белка, пойдет батальонный комиссар, смотри, чтобы все было в порядке! — предупредил Светлов. 

Белкин взглянул на меня с нескрываемым удивлением. 

— Есть, чтобы все было в порядке!.. Но только вам, товарищ комиссар, придется надеть маскхалат. Здешний климат обязательно этого требует. Сальников! — повернулся он к сержанту. — Принеси-ка поживее из комендантского взвода... третий размер, — определил Белкин, окинув меня взглядом. [24] 

— Погоди, — вмешался Егоров, — можно взять мой. Мне сегодня надо во второй эшелон наведаться, а там и без маскхалата обойдусь. 

Маскировочный халат я надевал впервые. С помощью Егорова и Сальникова натянул его на себя и растерялся, не зная, что делать с многочисленными завязками: они болтались всюду — на лбу, на шее, на груди, на руках. Смутившись от этого, стал оправдываться: 

— Не воевал я зимой по-настоящему, а летом и осенью не было нужды в такой одежде. 

— Ничего, товарищ комиссар, у нас скоро привыкнете, — добродушно улыбнулся Сальников, помогая мне справиться с завязками... 

Еле брезжил рассвет, когда мы втроем покинули блиндаж и направились по узкой, протоптанной в снегу тропинке вдоль опушки леса. Чтобы попасть на командный пункт к Радченко, нам предстояло пройти около километра. 

Вражеские минометы продолжали бить. Морозный утренний воздух казался отяжелевшим от непрерывного, гнетущего завывания мин. Взрывы их вскидывали вокруг фонтаны огня, снега и мерзлой земли. С резким свистом разлетались осколки. Все поле перед нами и опушка, вдоль которой мы пробирались, простреливались пулеметным огнем противника. Гитлеровцы стреляли разрывными пулями. Характерные их хлопки мы слышали всякий раз, когда пули ударялись в деревья. 

Лейтенанту Белкину, видимо, очень хотелось похвастать передо мною своей смелостью, показать удаль бывалого солдата. Он шел, не пригибаясь, и в самых опасных местах, где следовало прошмыгнуть быстрее, нарочно замедлял шаг. Я не делал замечаний лейтенанту, а ждал, что благоразумие возьмет наконец верх, но Белкин не унимался. В первом же овраге, который укрыл нас на время от осколков и пуль, я спросил его: 

— У вас есть, лейтенант, родные? 

— Да-а, конечно. Отец, мать, братишка, сестренка... 

— А где они сейчас? 

— Отец где-то здесь на фронте, и притом совсем близко. Он — машинист бронепоезда «Смерть фашизму!». А о матери, товарищ комиссар, не знаю. Жили мы в Ленинградской области, на станции Малая Вишера. Теперь там фашисты. [25] 

Белкин отвернулся. 

— У меня на Смоленщине тоже мать осталась, — тихо. как бы размышляя про себя, заговорил Сальников. 

— У каждого кто-нибудь где-то остался, — сказал я. — И, конечно же, о нас, фронтовиках, все их думы. Живут одной надеждой, что мы вернемся домой с победой, живыми и невредимыми... 

Говоря это, я наблюдал за Белкиным. Внимательно слушая меня, он смотрел себе под ноги или отводил взгляд куда-то в сторону. 

— И мы должны оправдать надежду наших родных, — продолжал я. — А вот вы, товарищ Белкин, очевидно, забыли об этом. Зачем под огнем противника ведете себя по-мальчишески, показываете храбрость там, где она вовсе не нужна? Умереть на войне — дело не хитрое. Но погибнуть зря, от случайной пули, из-за ненужной удали — преступление. Поведение, подобное вашему, не делает чести советскому воину. 

Мои доводы, очевидно, достигли цели. Остальную часть пути Белкин вел себя как нужно. 

В узком и тесном блиндаже, прикрытом от вражеского обстрела высоким пригорком, мы встретились с командиром второго батальона старшим лейтенантом Радченко. На вид комбату было лет тридцать. Грязный, прокопченный полушубок мешком висел на его тщедушной фигуре. Глубоко запавшие, воспаленные глаза и усталые, медленные движения говорили о сильном переутомлении... 

Узнав Белкина, Радченко кивнул ему и тут же отвернулся к телефонисту. 

— Ну как, не слышно? 

— Нет, молчит, — с досадой ответил тот. 

Телефон молчал уже больше часа. На линию — искать повреждение — дважды выходили связисты. Выходили и... не возвращались. 

Радченко нервничал. Его волновало и отсутствие связи, и судьба связистов. Белкин не стал докучать ему вопросами и, для того чтобы выяснить обстановку, сам отправился в роты. Удалился куда-то и Сальников. Я остался с комбатом с глазу на глаз, если не считать занятых своим делом телефонистов. 

Мы уселись рядом на сырой березовой плашке перед [26] топившейся печуркой, и между нами пошел такой разговор: 

— Ну, как дела, товарищ командир батальона? 

— Да похвалиться нечем... 

Радченко пошуровал в печурке, чтобы веселей занялось пламя, и недовольным, срывающимся голосом продолжал: 

— Как мы фашистов выбивать будем — не представляю... Да и сумеем ли сами тут удержаться... У меня во всем батальоне полнокровной роты не наберется. Автоматов нет, с доставкой патронов туго. Говорят, что позади нас много нашей артиллерии. Но мы ее что-то не слышим. Молчит. И самолеты наши тоже почти не появляются... Э, да что там говорить!.. 

Я почувствовал, что беседа предстоит трудная. Желая придать разговору более конкретный характер, спросил: 

— А как одеты ваши бойцы? Не мерзнут? 

— Вот этого нет, товарищ комиссар, — и на губах Радченко впервые показалась улыбка. — На мороз не жалуемся. У всех бойцов валенки, полушубки, фуфайки, брюки ватные, ушанки, рукавицы, белье теплое... Морозом нас не проймешь! 

— А с питанием как? 

— Тоже не обижаемся... Да я не об этом, — смущенно добавил Радченко. — Пополнение нам нужно, оружие. 

— На войне при всех прочих условиях главную роль играет все же человек, — сказал я. — Поэтому и нужно прежде всего беспокоиться о том, чтобы солдат был одет, обут, накормлен и ясно понимал, что он воюет за свой народ, за свою Родину. А что касается остального — техники, боеприпасов, оружия — все это будет у нас скоро и в таком изобилии, что не только врагам — чертям тошно станет! Не нужно только, товарищ комбат, раньше времени нос вешать. 

— Об этом я знаю, товарищ комиссар, — согласился Радченко. — Меня беспокоит положение только на своем участке. 

— А я вас так и понял, дорогой мой, — слукавил я. — Но слишком уж вы сгустили краски... Правильно? 

Радченко утвердительно кивнул головой и замолчал. С его лица вроде даже исчезло выражение усталости и равнодушия, так поразившее меня при встрече. [27] 

А когда через несколько минут восстановилась наконец телефонная связь, Радченко совсем воспрянул духом. Мне показалось, что он даже ростом стал выше. 

— Пойдемте вместе в подразделения, товарищ комиссар, — предложил комбат. — Посмотрите, как живем. 

Утренний туман еще не рассеялся, когда мы выбрались из блиндажа. Мороз стал слабее. Неподалеку от нас темнели уцелевшие от пожара постройки Мякишева. Впереди, расплываясь в тумане, маячили редкие деревья и мелкий кустарник. 

Минометный и пулеметный обстрел наших позиций немного утих. Мы спустились в неглубокую лощинку и, пригибаясь к земле, стали пробираться в шестую роту. Навстречу нам медленно двигалась группа бойцов в маскхалатах: одни шли прихрамывая, другие держали на перевязи руку, третьих несли на носилках. Это раненые эвакуировались на медпункт. Узнав командира батальона, они здоровались с ним и, превозмогая боль, старались улыбнуться. 

— Скоро опять к вам вернемся, товарищ старший лейтенант, только подремонтируемся малость, — тихо сказал комбату лежавший на носилках круглолицый солдат, заросший темной щетиной. 

Группу раненых сопровождал комиссар второго батальона старший политрук Устинцев. 

Поднявшись на снежный бугор, мы посмотрели в сторону Москвы. От нее нас отделяло километров пятьдесят. Высоко в небе слышался зловещий гул возвращавшихся на запад вражеских бомбардировщиков. Над столицей в утренней дымке рассвета расплывалось большое бледно-розовое зарево, и одна за другой гасли тонкие, золотые ниточки лучей прожекторов. 

В роте, куда мы пришли, было сравнительно спокойно. Противник почему-то сосредоточил минометный огонь на занесенных снегом стогах сена. Изредка мины со свистом проносились над нашими головами и падали в глубине леса, в тылу позиций батальона. 

Окопы казались пустыми, лишь кое-где маячили одинокие фигуры дежурных наблюдателей. Люди здесь настолько привыкли к опасности, что даже забывали при передвижении пригибаться. 

Неподалеку кто-то пел. Аккомпанируя песне, звучал баян. Голос лился так легко и свободно, такой бодростью [28] веяло от задушевной мелодии, что мы невольно остановились. 

Кто бывал на переднем крае, тот знает, как ценилась там хорошая песня. Как любили ее на фронте и рядовые бойцы, и убеленные сединами генералы. Она согревала людей в холодные боевые ночи, разгоняла тоску, вселяла уверенность в своей силе. 

...Песня доносилась из блиндажа, где собрались свободные от боевых дел солдаты: 

Синенький скромный платочек 
Падал с опущенных плеч. 
Ты говорила, что не забудешь 
Милых и ласковых встреч... 
За вас, родных, 
Славных, желанных таких, 
Строчит пулеметчик — 
За синий платочек, 
Что был на плечах дорогих...

Радченко, боясь нарушить обаяние песни, шепнул мне на ухо: 

— Белка заливается... 

— Белка? — удивился я. — А на баяне кто играет? 

— И на баяне он же. Молодец парень! Где ни появится, везде и дело кипит и веселье. Вся дивизия его знает. 

Мы пошли в блиндаж. Сидевший у входа сержант, узнав комбата, подал команду «Смирно». 

Песня оборвалась. Люди встрепенулись, сделали какое-то неловкое движение, но все остались на своих местах. Сержант, подавший команду «Смирно», попытался было вскочить, но тут же шлепнулся на свое место, больно ударившись головой о накат. Потолок в блиндаже так низок, что там не только стоять, но и сидеть нормально было почти невозможно. 

Солдаты в шутку прозвали свое убежище Киево-Печерской лаврой. Но у этого неказистого пристанища имелись и свои положительные стороны. «Киево-Печерская лавра» совершенно не выделялась над. уровнем поля, и ни одна вражеская мина не могла серьезно повредить ее «крышу» в пять толстенных бревен. 

Блиндаж оказался набитым до отказа. Спертый, пропитанный махорочным дымом воздух казался синим. Находившиеся в блиндаже люди были в полной боевой готовности. [29] 

В глубине блиндажа на почетном месте сидел лейтенант Белкин и держал на коленях баян. Наше появление заметно смутило лейтенанта. Белка даже покраснел. 

Бойцы потеснились, и мы с Радчевко почти на четвереньках пробрались к нему. Я попросил Белкина продолжать песню. Лейтенант опять побежал пальцами по клавишам баяна, и люди сразу притихли. 

Мне казалось, что Белкин не поет, а как-то по-особенному задушевно разговаривает с бойцами о люби-мой Родине, о девичьем синем платочке, обо всем, что так близко и дорого каждому солдатскому сердцу. 

Когда песня умолкла, я обратился к присутствующим: 

— Ну, а теперь, товарищи, давайте знакомиться... 

Узнав, кто я такой, обитатели блиндажа засыпали меня вопросами. В то время на фронте получали много газет. В свободное от боевых дел время бойцы читали их «от корки до корки». Но все же каждому из них хотелось услышать новости из уст прибывшего к ним человека, особенно когда тот был прямо из Москвы, из штаба фронта или армии. 

— Скажите, товарищ батальонный комиссар, когда же мы наступать начнем? — спросил сержант, подававший команду «Смирно». — По газетам видно, что другие части под Москвой здорово бьют фашистов. Слыхал, наши уже Клин взяли. 

— По последним данным, Клин только окружен, — уточнил я. — А вот Яхрома освобождена, Истра — тоже. 

— Ну и Клин, если он окружен, не сегодня-завтра возьмут. Это уж как пить дать! — прозвучал чей-то уверенный голос. 

— Да, люди воюют, только мы сидим... Зарылись, как кроты, и ни с места. 

— Ох, и тошно ж, братцы, как подумаешь. 

— Придет и наш черед, товарищи... 

Беседа становилась оживленнее. 

— Товарищ комиссар! А как выглядит сейчас Москва? 

— Что слышно из-под Ленинграда? 

— Не знаете ли чего о белорусских и смоленских партизанах? Как они там?.. 

Десятка три бойцов, не сомкнувших глаз за всю прошедшую ночь, с интересом слушали мои ответы. В большинстве [30] это были люди старших возрастов, призванные в армию из запаса. Почти у каждого из них осталась дома семья. 

Но вот в блиндаже появился дневальный и объявил, что принесли термосы с горячим завтраком и чаем. Бойцы задвигались, загремели котелками... 

Только несколько «старичков», не снимая своих котелков, пробирались ко мне, расталкивая остальных. 

— Товарищ комиссар! — наперебой заговорили они. — Вот кабы пушек, да танков, да самолетов побольше! Двинулись бы вперед так, что никакая сила не остановит... 

Вместе с Радченко, Белкиным и Сальниковым мы обошли все блиндажи и окопы второго батальона. Прощаясь с комбатом, я сказал: 

— Судя по настроению, с которым вы меня встретили, товарищ старший лейтенант, я подумал — плохи, знать, дела в этом батальоне. А теперь вижу, что ошибся, и очень этому рад... 

— А я и действительно не в своей тарелке был, когда вы пришли, — откровенно признался Радченко. — Сам не спавши, связь оборвалась... 

До первого батальона кратчайшим путем было километра два. Но этот путь лежал по открытому полю, простреливавшемуся гитлеровцами вдоль и поперек. Однако возвращаться в лес и идти более безопасным обходным путем никому из нас не хотелось. 

— Пошли прямо, товарищ комиссар, все будет в порядке, — уверенно заявил Белкин. — Дорога известная. 

Где пригибаясь, где ползком, а где и во весь рост, то медленно, то бегом, мы продвигались вперед и к обеду благополучно добрались до блиндажа заместителя командира первого батальона старшего лейтенанта Калиберного. Он очень толково доложил мне о положении дел. Чувствовалось, что этот человек хорошо знает и обстановку, и подчиненных ему людей. 

Калиберный был старше других офицеров, с которыми я познакомился на боевом участке. Ему можно было дать лет сорок. Высокий, с темными, как смоль, волосами, он походил на цыгана. Говорил спокойно, немногословно. Позже я узнал, что Калиберный родился на Смоленщине и до войны работал учителем средней школы в городе Медынь. Раньше в армии он не служил, [31] но с новыми своими обязанностями освоился скоро и отлично знал теперь почти всех солдат батальона, понимал их нужды; умел ценить способности. За Калиберным прочно укрепилась слава энергичного, смелого, умного офицера, который не теряется в самой сложной боевой обстановке. Светлов высоко ценил своего заместителя и полностью ему доверял. 

Днем фашистские минометные батареи прекратили огонь, пулеметная стрельба затихла. Молчали и наши. Покрытое снегом поле, серебрящийся инеем лес — все замерло, скованное морозом, под блеклыми, негреющими лучами зимнего солнца. 

Но это было только кажущееся спокойствие. Сотни зорких глаз из хорошо замаскированных укрытий следили за всем, что делалось на поверхности. В окопах белели маскхалаты наблюдателей. У станковых пулеметов дежурили расчеты. 

В одной из землянок третьей роты мы встретили только что назначенного сюда лейтенанта Кленова. Принимая роту, он начал с проверки чистоты и исправности винтовок. По тому, как хмурились брови Кленова, и по резким замечаниям, которые он делал бойцам, было ясно, что состоянием оружия лейтенант недоволен. 

Немного поодаль стоял Кривоножко. Мне невольно вспомнился его утренний доклад командиру участка о неудавшейся ночной разведке. По нарочитой небрежности, с какой Кривоножко наблюдал за работой Кленова, нетрудно было понять: лейтенант обижен тем, что в роту назначен новый командир. 

Я решил поговорить с Кривоножко, познакомиться с ним поближе. Но разговор явно не удался. 

— Товарищ лейтенант, — начал я, — сегодня мы встречаемся с вами второй раз и снова при неприятных обстоятельствах. Мне кажется, что ваше поведение не достойно советского офицера. 

— Не понимаю, о чем вы говорите, — вскинул брови Кривоножко. 

— А я уверен, что очень хорошо понимаете. Вы временно командовали ротой — почему не проверили оружие? 

Кривоножко молчал. Ответить ему было нечего. 

— Вы давно в армии? — снова спросил я. [32] 

— Нет... Призван во время войны. 

— Раньше чем занимались? 

— Работал зоотехником райземотдела. Отец и мать в колхозе... на Украине... 

— Остались на оккупированной врагом территории? 

— Да, остались... но не по своей воле. 

— Вот видите, а вы на фронте ведете себя не так, как следует... В партии или комсомоле состоите? 

— Нет, не состою. Но был и буду честным беспартийным работником... 

По растерянному лицу Кривоножко, по виновато опущенным глазам я видел, что ему стыдно за себя. Почему-то хотелось верить, что лейтенант может стать другим, и я решил не выпускать его из поля зрения. 

Было уже темно, когда мы, иззябнув и проголодавшись, вернулись в свой блиндаж. Там меня ожидали чай и горячий ужин. Тронутый заботливостью Светлова, я искренне его поблагодарил. 

— Да это, товарищ комиссар, не я. Это вот его забота, — кивнул Светлов на человека, стоявшего возле скамейки. — Когда ни вернись, а уж голодным Денис Потапыч спать не отпустит! 

Человек встрепенулся, щелкнул каблуками и, приложив руку к шапке-ушанке, четко, но каким-то по-женски пронзительным голосом отрапортовал: 

— Перво-наперво разрешите представиться, товарищ батальонный комиссар: участковый старшина Простяков... 

Я с интересом посмотрел на Дениса Потапыча. Внешне он был неказист: маленький, тощий, на вид лет под пятьдесят. Но воинская подтянутость и опрятность, умный с хитринкой взгляд выдавали в нем бывалого русского солдата. И что особенно запоминалось — это его пышные рыжие усы. Для тщательного ухода за ними Простяков находил время в любых условиях фронтовой жизни. 

В блиндаже находился и лейтенант Белкин, которого я отпустил сразу же, как только он провел меня к Калиберному. Белкин, видимо, уже успел рассказать Светлову о нашем посещении передовых подразделений и о том, как мы туда добирались. По дружелюбному, товарищескому отношению ко мне Светлова я понял, что предубеждение [33] его против меня исчезло. Когда мы уселись за стол, Светлов сообщил: 

— Лейтенанта Китаева, товарищ комиссар, я по вашему совету в ночную разведку послал. Мне кажется, из него неплохой разведчик получится. Парень расторопный, толковый. 

* * * 

Ночью нас опять разбудили разрывы неприятельских мин. Мины ложились близко, стены блиндажа сильно вздрагивали, с потолка сыпались комья земли, подпрыгивал и дрожал на столе огонек коптилки. 

Светлов взглянул на часы. 

— Ну-у, началась увертюра, — ворчал он. — Два часа... Что-то раненько они сегодня забесновались. Дежурный! Свяжись с Радченко, выясни, что у него творится?.. 

Усталость и сон как рукой сняло. Я вскочил с нар, накинул на себя полушубок и, прихватив автомат, вышел из блиндажа. 

Как и вчера ночью, с окраин Бирюлева высоко в небо взвивались светло-зеленые змеи ракет. А на наших позициях то и дело взлетали в небо фонтаны огня, снега и черной мерзлой земли. [34] 

Боевое задание
Прошло совсем немного времени с того дня, как я прибыл на боевой участок, но мне казалось, что живу здесь давным-давно. Уже первый обход подразделений оставил у меня хорошее впечатление о людях переднего края. Неприятный осадок сохранился лишь от встречи с лейтенантом Кривоножко. 

Но и в хорошей части, среди хороших людей для комиссара всегда найдется работа. 

Мне очень не нравилось мальчишеское озорство Белкина, его бравирование и пренебрежение правилами маскировки на переднем крае. Лихачество юного лейтенанта молодые бойцы, сержанты и даже некоторые офицеры воспринимали как образец героизма. Они так же хаживали во весь рост там, где следовало бы пригнуться, или без разрешения, ни с того ни с сего, открывали бесполезный ружейно-пулеметный огонь, демаскируя собственную оборону. 

Нельзя было не учитывать и настроений, подобных тем, какие высказывал комбат Радченко во время моей первой с ним встречи, а также рассуждений капитана Светлова относительно тылов и тепленьких местечек. Все это надо было упорядочить и, как говорится, привести в норму. 

Недели две я с комиссарами батальонов буквально не вылезал из ротных и взводных землянок, налаживая партийно-политическую работу. Во всех подразделениях зашевелились агитаторы, стали регулярно выходить «боевые листки». Мы даже провели двухдневный семинар агитаторов. Этому не помешали ни ружейно-пулеметные обстрелы открытых пространств, по которым сотни метров приходилось пробираться на занятия нашим слушателям, [35] ни минометно-артиллерийский огонь противника по позициям первого батальона, в расположении которого проходил семинар. 

Почти ни одного занятия семинара не пропустили Светлов и Калиберный, хотя их никто к этому не обязывал. Светлов потом говорил: 

— После такого семинара я и сам, кажется, смогу проводить политработу не хуже любого политрука. 

Появились у меня и свои любимцы. Среди них едва ли не первым оказался политрук пулеметной роты Шепелев. 

Пулеметная рота вообще считалась у нас лучшим, передовым подразделением. В ней был образцовый воинский порядок, хорошая дисциплина, и этим она немало была обязана своему энергичному, волевому и инициативному политруку. 

Родиной Шепелева была Белоруссия. Отец его, потомственный батрак, погиб в восемнадцатом году в боях с немецкими интервентами где-то на Украине. Старушка мать, жена и двое ребятишек остались в районе Борисова, где перед войной Шепелев работал заместителем директора совхоза. 

Этот скромный и внешне ничем не приметный политработник обладал необъяснимой силой располагать к себе людей. Он был истинным другом своих пулеметчиков, заботился о каждом из них, а те, в свою очередь, готовы были в любую минуту отдать жизнь за своего политрука. 

Каждый день у нас все явственнее ощущалась подготовка к большому наступлению. Об отдыхе и думать не приходилось. Все мы забыли разницу между днем и ночью, засыпали там, где заставала свободная минута: в командирском блиндаже, в солдатской землянке, а то и прямо на морозце, прислонясь к стенке открытого окопа. 

К нам в большом количестве стало поступать вооружение. В двадцатых числах декабря мы получили новые максимы, несколько десятков дегтяревеких «ручников» и тысяч десять гранат. Командиров подразделений и разведчиков вооружили автоматами. 

Острый недостаток ощущался лишь в минометах и минах. За все время пребывания в обороне наша минометная батарея не сделала по противнику и двух десятков [36] выстрелов. Напрасно командиры пехотных подразделений слезно просили ее в наиболее тяжелые минуты боя «подбросить» за Нару «огурчиков». Всякий раз следовал один ответ: «Огурцы еще не созрели». Это положение особенно тяжело переживал политрук минометчиков Базыкин. Человек он был непоседливый, неровный, но работник очень честный, старательный. По десять раз в сутки Базыкин связывался со мной по телефону, отыскивал меня, где бы я ни находился, и неизменно спрашивал, когда же будут мины. Иногда он даже прибегал на командный пункт участка и, забываясь, стучал кулаком по столу. 

А фашисты с каждым днем все усиливали обстрел наших позиций. Их минометы и артиллерия били иногда круглые сутки. Враг, видимо, уже чувствовал, что недолго сумеет продержаться в этих местах и потому снарядов не жалел. 

Наша разведка, возглавляемая лейтенантом Китаевым, работала превосходно. Мы отобрали в нее самых смелых и боевых ребят из числа коммунистов и комсомольцев. С наступлением сумерек эта спаянная, героическая группка выходила на задание. После нескольких смелых и дерзких вылазок в тыл противника ей удалось установить расположение фашистских батарей, их количество, состояние охраны. Эти сведения мы передали в штаб дивизии, и тотчас же оттуда последовало распоряжение: командиру и комиссару боевого участка явиться к комдиву лично. 

Командир дивизии полковник Борзов тепло поздоровался с нами, поправил седеющие свои усы, снял очки и, прищурившись, спросил: 

— Ну, как поживаете, товарищи? Небось ворчите? Другие, мол, наступают, громят фашистов, а мы — ни с места? 

— Грешны, товарищ полковник, — признался Светлов. 

— Всему свое время, — примирительно сказал Борзов. — А вызвал я вас для того, чтобы поручить пока небольшое, но серьезное боевое задание. Нужно из состава ваших подразделений сформировать отряд человек в сорок, вооружить его автоматами, снабдить гранатами и сегодня же ночью отправить за Нару, в тыл гитлеровцев. Задача: вывести из строя вражеские пушки и минометы, разведать боем силы противника в районе Бирюлева [37] и притащить с собой языка. Язык нужен обязательно, — твердо сказал полковник, чеканя каждое слово. — Справитесь с заданием? 

— Справимся, — уверенно заявил Светлов. 

— Смотрите, не осрамитесь, — усмехнулся Борзов и, взглянув на нас поочередно, спросил: — А кто пойдет с отрядом — командир или комиссар? 

Минута была ответственная... 

— Разрешите пойти мне, — сказал я. 

— Вести отряд — дело командира, — обернувшись ко мне, резко сказал Светлов. 

— А ты, Светлов, не горячись, — остановил его командир дивизии. — Именно потому, что ты командир участка, твое дело — как следует подготовить операцию. Обеспечь все, что нужно, а с отрядом пусть идет товарищ Соловьев. 

Всю обратную дорогу Светлов был угрюм и упрекнул меня в том, что я напросился пойти с отрядом, даже не посоветовавшись с командиром. Но потом успокоился и в ином, уже дружеском, тоне стал излагать мне свои соображения, что следует предпринять в том или ином случае, который может произойти с отрядом на территории врага. 

Когда мы подходили к своему блиндажу, шальная пуля вырвала клок ваты из кубанки Светлова. Капитан и бровью не повел. Но в блиндаже, осмотрев располосованный верх шапки, он крепко выругался: 

— Вот ведь что наделали... А другой такой шапки здесь не достанешь. 

Мы стали готовиться к выступлению. Подобрали и вооружили людей. Командиром отряда назначили Калиберного. Он охотно, без лишних слов, принял это назначение, будто давно к нему готовился. 

Из офицеров, кроме Калиберного и меня, с отрядом шли лейтенант Белкин и старший политрук Базыкин, посчитавший своим долгом не упустить подходящего случая показать себя на деле. 

Включили в отряд и лейтенанта Кривоножко. Он очень искренне просил меня и Светлова позволить ему загладить свои прошлые ошибки. 

Взяли мы также старшину Простякова и военврача Козлова. Последний убеждал нас со Светловым, что будет самым необходимым человеком в этой операции. [38] 

Чтобы легче было передвигаться, мы вместо шинелей и полушубков надели ватные фуфайки и такие же брюки, а поверх этого — белые маскировочные халаты. Личные документы сдали на хранение Егорову. Сдача документов, особенно партийных и комсомольских билетов, являлась обязательной перед уходом на боевое задание во вражеский тыл. 

Отряд, состоявший из сорока одного человека, разбился на две группы. Меньшая по численности группа пошла прямиком через поле, на деревню Бирюлево, с задачей: переправиться по льду через Нару и залечь на том берегу. Вторая, большая группа, двигалась левее, по окраине Любаново. Сделав небольшой круг по оврагу, она должна была незаметно подойти к гитлеровцам, окопавшимся в Бирюлеве, с их правого фланга. 

По выходе за Нару из второй группы выделялась специальная команда Белкина, которой вменялось в обязанность: проникнуть на огневые позиции вражеских батарей, без шума снять там часовых, вынуть из орудий замки и сбить прицелы у минометов. В случае необходимости Белкину разрешалось забросать вражеские батареи противотанковыми гранатами. 

По условному сигналу меньшая группа должна была поднять шум, чтобы отвлечь на себя внимание противника. А тем временем остальная часть отряда нападет на блиндажи гитлеровцев и захватит языка. 

Я и Калиберный шли со второй группой. Первую же возглавляли начальник штаба батальона старший лейтенант Недозоров и старший политрук Базыкин. 

Вслед за нами к Наре должен был идти взвод пулеметчиков, которому ставилась задача: не переходя реки, занять позицию против Бирюлева, замаскироваться в кустарниках и в случае необходимости прикрыть огнем наш отход. 

Перед выходом на задание командиры и политработники собрались в светловском блиндаже. Кто сидел на нарах, кто на полу у печурки, кто примостился на коленях у товарища. Появившегося с баяном Белкина офицеры подхватили под руки, усадили на середину, и он запел: 

Бьется в тесной печурке огонь, 
На поленьях смола, как слеза. 
И поет мне в землянке гармонь 
Про улыбку твою и глаза. [39]
Эта новая, впервые услышанная нами тогда задушевная фронтовая песня заворожила и очаровала всех. Когда отзвучали ее последние слова и замолк баян, первым заговорил старшина Простяков: 

— Эх, какая же расчудесная песня!.. Все нутро, как огнем, прожигает. Прямо будто в плен берет! 

— Ты, папаша, гляди, и в самом деле от расстройства чувств в плен сегодня не угоди, — пошутил Белкин. 

— Ну что вы, товарищ лейтенант! — возразил тот. — Я долго в себе никакую мягкотелость не ношу. Стоит вылезти из блиндажа — и всю эту приятную музыку как ветром с меня сдует. Там, наружи, меня другая музыка заряжать начнет! 

Капитан Светлов сказал нам несколько теплых напутственных слов. 

— Ну, а теперь — «по коням»! — скомандовал он и первым вышел из блиндажа. 

Ночь стояла темная: ни звезд, ни луны. Непроглядная мгла сразу поглотила удалившуюся вправо первую группу. Шел снег. Ветер кружил его над полем, заметая наши следы. 

Мы двигались цепочкой, в затылок друг другу. Впереди — Калиберный, хорошо знавший эти места, за ним — Белкин, дальше — я, за мною — Сальников, а замыкал цепочку старшина Простяков. 

Ветер дул нам в лицо. Ноги проваливались в сугробы. Чтобы никто не отстал, мы старались строго соблюдать дистанцию. Наши белые халаты совершенно сливались с местностью: идущие впереди, оглядываясь, не могли различить последних. 

Над Бирюлевом, как и каждую ночь, поднимались ракеты, но сегодня их свет был едва различим. 

Тесная лощина оврага, по которой мы двигались, вдруг раздвинулась, впереди показалась низкая стенка кустарника. 

— Нара! — сказал Сальников. 

Мы подошли к отлогому берегу. Перед нами, отделившись от снега, возникли два силуэта, в которых мы сразу узнали лейтенанта Катаева и другого разведчика — ефрейтора Сумрачева. Они еще с вечера ушли за Нару и теперь, закончив свои дела, ожидали здесь нашего прихода. [40] 

По сигналу Калиберного группа остановилась и залегла в кустарнике. Лейтенант Китаев шепотом стал докладывать результаты разведки: 

— Сегодня у них полный покой. Попрятались в блиндажи от метели и нас, похоже, не ждут. Блиндажи их метрах в двухстах отсюда. Охраны там не было. За блиндажами лес. На опушке батареи минометов и легких орудий. Количество стволов подсчитать не удалось, Охрана у батарей небольшая, человека четыре. Я там по соседству двух разведчиков оставил для наблюдения: сержанта Волченкова и бойца Ведерникова. В случае изменения обстановки, они предупредят — ребята опытные. По-моему, лучше всего будет напасть одновременно и на блиндажи, и на батареи, чтобы фашисты очухаться не успели, — закончил Китаев. 

Посоветовавшись, мы пришли к выводу, что прежний наш план действительно необходимо изменить. Общее нападение, рассчитанное на молниеносный удар силою всего отряда по блиндажам и батареям, назначили на час ночи. Сигналом к нападению будет взрыв гранаты у центрального блиндажа, где, по сведениям Китаева, располагаются фашистские офицеры. 

Калиберный приказал Сумрачеву отправиться к старшему лейтенанту Недозерову и передать, чтобы он немедленно шел на соединение с нами. Сумрачев козырнул и исчез в метели, а Китаев повел нас дальше. 

Без единой помехи, словно тени, проскользнули мы по занесенному снегом льду через Нару. Неунимавшаяся метель заглушала все шорохи. 

На вражеском берегу растительность была гуще. Над ольшаником возвышались стволы оголенных осин. Сквозь пелену метели просматривался темный силуэт какой-то постройки. 

Мы благополучно миновали ряды проволочных заграждений. Со стороны позиций противника не доносилось никаких звуков. Даже не верилось, что совсем рядом находятся вражеские блиндажи. 

Над блиндажами вспыхивали яркие снопики искр. Ветер подхватывал их и уносил далеко в сторону. 

Незадолго до условленного часа явился связной от лейтенанта Белкина. Лейтенант доносил, что его группа убрала охрану и он является сейчас полным хозяином [41] на огневых позициях немецких батарей. У артиллерийских орудий сняты замки, у минометов поломаны прицелы, но для того, чтобы полностью вывести из строя орудия и минометы, необходимо пустить в дело гранаты. Связной рассказал, что по пути к нам он обнаружил два телефонных провода, которые тянутся от окруженных нами блиндажей в глубь бирюлевского леса. 

— Может, оборвать эти провода, товарищ старший лейтенант? — спросил связной, обращаясь к Калиберному. 

— Обрывайте, — согласился Калиберный, — и немедленно возвращайтесь к Белкину. Передайте ему, что, выполнив задание, его группа может отходить самостоятельно по ранее обусловленному маршруту. 

В составе нашего отряда находился лейтенант Цветков, помощник начальника штаба по разведке соседнего с нами стрелкового полка, — маленький, говорливый и очень бойкий молодой офицер, закадычный друг Белкина. Цветков сам напросился идти с нами. 

В дивизии Цветкова считали исключительно храбрым человеком. Утверждали, что на его боевом счету около трехсот убитых фашистов, что он каким-то способом сбил якобы вражеский самолет, а на Старой Смоленской дороге захватил в плен гитлеровского полковника с легковой машиной, шофером и ценными оперативными документами. Слушая рассказы о подвигах легендарного помначштаба, бойцы не скупились на одобрительные восклицания: 

— Ну и па-а-арень!.. Вот это да!.. 

У меня же знакомство с Цветковым произошло при весьма неприятных обстоятельствах. Как-то я был вызван в штаб дивизии. По каким-то делам в штабе находился и Цветков. И там, чуть ли не у всех на глазах, он пытался стащить мой новенький автомат «ППШ» — подарок начальника политотдела армии. Этот автомат, по циничному признанию Цветкова, «очень ему понравился». Я крупно поговорил с лейтенантом, но случай этот гласности не предал. Уж очень не хотелось мне разрушать в стольких сердцах веру в этого офицера, тем более, что Цветков незадолго перед тем был принят в кандидаты партии. [42] 

Во время продвижения к позициям противника я потерял Цветкова из виду, а сейчас он вдруг появился рядом со мною и зашептал, указывая в сторону центрального блиндажа: 

— Товарищ комиссар, может, прогуляемся вместе в гости к господам фашистским офицерам? Вот обрадуются!.. 

Я согласился пойти с Цветковым, предупредив о своем намерении Калиберного. 

К избранному для сигнала месту поползли вчетвером: Цветков, я, Сальников и боец Санашвили — здоровенный грузин, любимец Цветкова, сопровождавший его повсюду. Цветков быстро оказался впереди. Он так легко нырял в сугробах, что я невольно позавидовал его ловкости. 

Центральный блиндаж был намного больше других. Вход в него представлял собой глубокую зигзагообразную траншею, ничем не покрытую сверху. Такая система входов в укрытия широко применялась гитлеровцами: ломаная траншея хорошо защищала от продольного огня. У блиндажа были сложены в штабеля ящики с боеприпасами, валялось несколько засыпанных снегом велосипедов и мотоциклов. 

Как-то само собой получилось, что идущий впереди Цветков взял на себя командование нашей четверкой. Он приказал Санашвили следовать за ним, а Сальникову — остаться у входа и быть готовым в любую секунду пустить в дело свой автомат и гранаты. Я остался как бы в резерве. 

Приготовив противотанковую гранату, Цветков уверенно, будто в гости к знакомым, направился к дверям блиндажа. За ним, не отставая ни на шаг, вскинув автомат, шагал Санашвили. Я шел сзади, тоже держа наготове свой «ППШ». 

Цветков рванул дверь. Из-за густого облака пара, вставшего перед нами, сначала ничего нельзя было разобрать. Но потом, проскользнув внутрь вслед за Санашвили, я увидел расположившихся за столом четырех гитлеровских офицеров. Один из них сидел в полосатой нижней рубахе, с подтяжками на плечах. Остальные — в расстегнутых мундирах. На столе — походные термосы и какая-то закуска в тарелках. Компания не то пила чай, не то пьянствовала. [43] 

Цветков шагнул к столу, взметнув над головой противотанковую гранату, и закричал: 

— Встать, сволочи! Хэндэ хох!.. 

Трое из сидевших за столом, втянув головы в плечи, так и пристыли к скамье, но толстяк в полосатой рубахе схватил висевший на гвозде пистолет в кобуре. Однако он не успел даже расстегнуть кобуру. Раздалась короткая автоматная очередь — и гитлеровец, обливаясь кровью, сполз на пол. 

— Даю сигнал! — обернувшись к нам, крикнул Цветков, вскинув руку с гранатой. 

Мы с Санашвили бросились из блиндажа, отпрянули назад и прижались к выступу траншеи. В тот же момент из блиндажа стремглав выскочил Цветков и с грохотом захлопнул за собой дверь. Почти одновременно раздался взрыв. Сила этого взрыва, казалось, вывернула блиндаж из земли, подняла в воздух, и он, рассыпавшись, всей своей тяжестью обрушился на траншею и придавил нас. Я потерял сознание... 

Очнулся в небольшом овражке, скрытом кустарником. Рядом суетился Сальников. Сильно болела голова, звенело в ушах, во всем теле чувствовалась невероятная слабость. 

Сальников согрел ладонью горлышко своей фляги и поднес ее к моим губам. Я сделал несколько глотков и почувствовал себя лучше. Где-то неподалеку кричали «ура». Доносились пулеметные очереди и автоматная дробь. Я понял: рядом идет бой. Превозмогая слабость, поднялся на ноги и, не обращая внимания на уговоры Сальникова, пошел назад, к фашистским блиндажам. Сальников нехотя отдал мне мой автомат. За поясом у себя я недосчитался двух гранат, видимо, обронил их в траншее. 

Едва мы с Сальниковым поднялись в гору, как увидели Калиберного. Возбужденный, потный, в откинутой на затылок ушанке, он что-то кричал группе солдат, атаковавшей крайний блиндаж. Маскхалат на Калиберном разорван в клочья, измазан в саже. Старший лейтенант охрип, и голос его звучал так неестественно, будто принадлежал другому человеку. 

— Товарищ комиссар! — воскликнул он, увидев меня. — Неужто живы?.. А я, грешным делом, думал, что вы уже... того... [44] 

— Жив и невредим. Только тряхнуло малость... А как Цветков? 

— Це-ел! Только поцарапало его здорово. Но он все равно где-то тут крутится. Ну и натворили же мы дел!.. 

Подбежал Белкин. Его группа, выполнив задачу по уничтожению вражеских батарей, присоединилась к отряду и тоже помогала громить блиндажи. Запыхавшись от бега, он торопливо сообщил: 

— Фашисты нас окружают. Откуда их столько взялось — одному богу известно. Надо отходить... 

Возле леса замелькали вспышки автоматных и винтовочных выстрелов. Калиберный разослал связных с приказанием отходить, и сам, стараясь перекрыть шум боя, гаркнул что было сил: 

— Това-арищи-и-и!.. К реке-е-е!.. 

Отстреливаясь и пуская в ход оставшиеся гранаты, отряд начал пятиться к Наре. Едва мы достигли ее берега, как из снежной мглы заговорили наши пулеметы. Это еще больше деморализовало фашистов. Огонь с их стороны ослаб. Переправу через Нару и отход на свои позиции мы совершили без потерь. 

На восточном берегу реки я сразу попал в объятия Светлова. Беспокоясь за судьбу людей, посланных в тыл противника, он сразу же после нашего ухода поднял по тревоге первую роту и «на всякий случай» выдвинулся с ней к месту переправы. 

Мимо нас следовали усталые бойцы. Одни поддерживали раненых, другие несли захваченные в бою трофеи: автоматы, пулеметы, какие-то артприборы. А Санашвили и Сумрачев, обливаясь потом, волокли мотоцикл. Но самой большой ценностью для нас были три пленных фашиста: один рядовой, второй, видимо, младший командир, а третий, судя по фуражке, погонам и прочим знакам различия, — офицер. Офицера захватил старшина Простяков и, то ли шутки ради, то ли всерьез, пустил слух, что поймал фашистского генерала. Слух мигом облетел весь отряд. Каждому хотелось взглянуть на пленного генерала. Простяков а хвалили, прочили ему высокую награду. 

Всех огорчало только то, что «генерал» оказался тяжело раненным. Когда мы переправились на восточный берег реки, он даже не шевелил губами. [45] 

Простяков очень боялся, как бы его «трофей» раньше времени не отдал богу душу. Всю дорогу старшина не отходил от самодельных носилок. Он то укрывал «генерала» шинелью, то совал ему в рот фляжку с водой и все подгонял носильщиков, измеряя тревожным взглядом расстояние, оставшееся до наших позиций. 

Когда схлынуло напряжение боя, я снова почувствовал себя плохо. Шел, опираясь на Светлова, который нес и мой автомат. 

У командного пункта нас встретили начподив Грязнов и начальник штаба дивизии Потапов. Все спустились в блиндаж, который показался мне сейчас уютнее и милее любого дворца. 

Было около пяти часов утра. По-прежнему завывала вьюга. Где-то в стороне глухо бушевал огневой шквал. 

В блиндаже при свете коптилки все смотрели на меня с непонятным мне любопытством. Я даже растерялся от такого внимания. Но вскоре все выяснилось. Оказалось, что мой совершенно новый маскхалат перекрасился в какой-то темно-бурый цвет. Полы его были располосованы в клочья, грудь и спина разорваны. На лице моем темнели пятна синяков и кровоподтеков. Из рассеченной нижней губы сочилась кровь. Как сквозь сон услышал я Калиберного, который докладывал Потапову и Грязнову: 

— Боевая задача отрядом выполнена. Уничтожены артиллерийские и минометные батареи противника на опушке леса за Бирюлевом. Разгромлено восемь блиндажей. Захвачено трое пленных, из которых один офицер, В бою отряд потерял шесть человек убитыми и восемь ранеными. В числе убитых лейтенант Кривоножко. Он погиб как настоящий герой! 

Мне хотелось дополнить Калиберного, рассказать обо всем подробней, сердечней. Но я не мог говорить. Горло давила какая-то тяжесть... 

Весь следующий день и ночь я провел на положении больного в медблиндаже доктора Козлова. Чистая подушка, матрац, теплое одеяло напоминали о чем-то родном, домашнем. Я добросовестно принимал прописанные Козловым порошки и капли, выслушивал его советы. И все же, как ни хорошо, как ни уютно было здесь, меня неудержимо тянуло «домой» — на командный пункт. [46] 

Сутки спустя ко мне наведались Белкин и Сальников. Врача Козлова в это время в медблиндаже не оказалось — он был вызван начсандивом. 

Белкин рассказал последние новости: 

— Командование дивизии довольно нашей вчерашней работой. Упрекают лишь за то, что людей много потеряли... Цветков сильно пострадал. Его тоже вели под руки при отходе, а потом на подводе отправили в полк. Но сейчас он почти здоров. Трофеи и пленных сдали в штаб дивизии. Только с «генералом» плохо получилось — помер все-таки. На завтрашний вечер назначено новое наступление на Бирюлево. Подробно задача еще не известна, сейчас в штабе дивизии совещаются по этому вопросу. Капитан Светлов тоже там... 

Эта торопливая информация окончательно лишила меня покоя. Больше оставаться у Козлова я не мог. Воспользовавшись его отсутствием, распрощался с уютным блиндажом и с помощью навестивших меня товарищей вернулся на КП. [47] 

Проводы Светлова
Часа через два после моего возвращения прибыл из штаба дивизии Светлов. Он обрадовался, увидев меня «дома», и тут же сообщил, что ему поручено возглавить отряд автоматчиков в двести пятьдесят человек, отобранных из всех частей дивизии, проникнуть в тыл противника, обойти Бирюлево, углубиться в лес и воспретить доступ к этому селению со стороны деревень Маурино и Крюково. Там располагались ближайшие резервы двух фашистских дивизий. 

— А что будет потом, догадываешься? — с каким-то ребяческим озорством спросил Светлов. 

— Нет, — откровенно признался я. 

— После этого весь наш боевой участок вместе с правофланговым полком дивизии должен с фронта атаковать Бирюлево и овладеть им. 

Веселый голос Светлова, какое-то радостное возбуждение, сквозившее в каждом его движении, говорили о том, что капитан не допускает и мысли о неудаче. 

Ровно в полдень из штаба дивизии сообщили по телефону, что на наш боевой участок направляется пополнение — шестьдесят человек москвичей, преимущественно комсомольцы-добровольцы. 

— Народ хороший, — сказал начальник штаба. — Встречайте! Они прибудут к вам часа через полтора. 

Это сообщение нас обрадовало, и мы со Светловым заглазно определили новичков в роту лейтенанта Кленов а, так как она имела только половину своего штатного состава. 

Надо сказать, что обстановка в тот день была не очень-то подходящей для встречи молодых бойцов — с той и другой стороны фронта гремела артиллерийская [48] канонада. Снаряды рвались в поле, долетали до опушки леса, где располагались наши ближайшие тылы. Особого вреда обстрел не приносил, но на новичков он мог подействовать удручающе. 

Вместе с лейтенантом Кленовым и старшиной Простяковым я встретил пополнение в густом кустарнике. Обстрел все еще продолжался. Новички беспокойно оглядывались по сторонам, при близких разрывах вздрагивали и жались друг к другу. 

Наше появление и дружеские приветствия ободрили ребят. Они заулыбались, стали подшучивать друг над другом. 

Только три дня назад их провожала Москва. Проводы состоялись в клубе завода «Каучук». Играл духовой оркестр, произносились торжественные напутственные речи. И, конечно, никто из этих ребят как следует не представлял, с чем им придется встретиться здесь, на переднем крае. 

— Мы, признаться, думали, что не так скоро сюда попадем, — смущенно признался паренек с бойкими глазами. — Считали, что где-нибудь в тылу малость еще подучимся... 

Заслышав визг пролетавшего снаряда, паренек умолк и невольно пригнулся. Простяков не утерпел: 

— Да ты что это, сынок? Это ж наш гостинец к фашистам полетел, а ты кланяешься. Тут, брат, ежели всякому снаряду кланяться — шея заболит и горб на спине вырастет. 

Спокойствие Простякова и его какая-то добродушная строгость лучше всяких убеждений подействовали на новичков. Посыпались вопросы. Один спрашивал, можно ли пойти в команду разведчиков, другой интересовался, когда начнется наше наступление, третьему хотелось на курсы лейтенантов (у него ж среднее образование), четвертый непременно хотел знать, когда война кончится. 

Мне пришлось, хоть и коротко, ответить каждому. Я старался не скрывать трудностей, но и не запугивать новичков. Нужно было внушить им ту уверенность в победе, которой жил весь фронт. 

Потом попросил слова Простяков. Он не впервые встречал пополнение, и боевой опыт старшины давал ему право кое в чем поучить молодежь. 

— Вот что, дорогие мои сынки-товарищи, — тихо начал [49] он. — Наипервейшая будет ваша обязанность — до тонкостей овладеть доверенным вам оружием, как, к примеру, отличный плотник своим топором владеет или кузнец молотом. А эту свою музыку бросьте, — сказал он, кивнув на гармонь и балалайки, которые новички притащили с собой на передний край. — Как в роту явитесь — старшине для сохранности сдайте. Пока другими инструментами поинтересуйтесь — винтовками да гранатами, а потом уж за балалайки с гармошками возьметесь, если дело на лад пойдет... Второе — дисциплина. Без дисциплины нет солдата! В бою не ухарствуй, а поступай так, чтобы не враг тебя, а ты его на мушку взял. Дерись смело — смелость города берет. Но к смелости приложи хитрость воинскую и уменье. А насчет того, чтоб в лейтенанты выйти, рановато вопрос ставите. Лейтенант у нас чин большой и очень почтительный. Сначала пороху надо понюхать да в бою себя показать! Ты превзойди меня, старика, в жарких сражениях и тогда уж требуй, чтобы я тебе козырял да приказы твои выполнял. Так-то, сынки-товарищи!.. А насчет войны — так это дело от нас зависит: как разобьем фашиста, так она и кончится. Мы тут одни с этим делом не справились, — улыбнувшись, сказал старшина, — вот и прислали вас на подмогу. Теперь дело у нас веселей пойдет. Верно я говорю аль нет? 

— Ве-е-ерно! — весело загудели новички. 

— Ну, а коли верно, так и разговору конец! — закончил Простяков. — Разрешите, товарищ комиссар, вести людей на экипировку! 

Я утвердительно кивнул головой, и старшина занялся своим обычным делом: 

— Направо рравня-яйсь! Левый фланг, порядочка не вижу! Не выпирать, убрать животики!.. Вот так. Сми-ирно! За мной, шаго-ом марш!.. 

Часа через три новичков вновь построили, но уже не в лесу, а в крытом гумне, на окраине деревни Любаново, в расположении первого батальона. Одетые в новые стеганые фуфайки и такие же брюки, в новых валенках и белых маскировочных халатах, стояли они перед столом, на котором белела стопка листков с текстом Военной присяги. Рядом, у стены, охраняемое двумя знаменосцами, красовалось развернутое боевое Знамя полка. Кроме меня, торжественную клятву от молодых бойцов принимали Калиберный, Егоров, Кленов и политрук роты Лозняков. [50] Бойцы подходили к столу, брали листки с присягой, и в торжественной тишине твердо звучали их молодые голоса: 

— Я, гражданин Союза Советских Социалистических Республик, вступая в ряды Рабоче-Крестьянской Красной Армии, принимаю присягу и торжественно клянусь быть честным, храбрым, дисциплинированным, бдительным бойцом... до последнего дыхания быть преданным своему Народу, своей Советской Родине и Рабоче-Крестьянскому Правительству. Я всегда готов по приказу Рабоче-Крестьянского Правительства выступить на защиту моей Родины — Союза Советских Социалистических Республик и, как воин Рабоче-Крестьянской Красной Армии, я клянусь защищать ее мужественно, умело, с достоинством и честью, не щадя своей крови и самой жизни для достижения полной победы над врагами. Если же по злому умыслу я нарушу эту мою торжественную присягу, то пусть меня постигнет суровая кара советского закона, всеобщая ненависть и презрение трудящихся. 

Прочитав текст, каждый подписывался и снова возвращался в строй. 

Потом новичкам выдавали оружие. Так же, как для принятия присяги, они по одному подходили с правого фланга к Калиберному. Комбат лично вручал новичку винтовку с примкнутым штыком и поздравлял его. От комбата боец переходил к лейтенанту Кленову и получал боевые патроны, противогаз и две ручные гранаты. 

Первым вооружился комсомолец Коваленко, бывший проходчик с Метростроя. Он надел через плечо сумку противогаза и, крепко прижав к ноге винтовку, стал «смирно» перед боевым полковым Знаменем. Потом снял каску, опустился на одно колено и поцеловал край Знамени. 

Примеру Коваленкова последовали и остальные бойцы. 

Новичков окружили наши агитаторы — сержанты и бывалые солдаты. Начались знакомства. 

— У нас, товарищи, такой закон, — говорил агитатор третьей роты коммунист Серебряков, награжденный недавно медалью «За отвагу», — трусости и малодушия мы не терпим. На войне главное — не бояться врага. Всегда помните мудрую русскую пословицу: «Не так страшен черт, как его малюют». Как бы ни трудно тебе пришлось [51] в бою, а ты помни: мы сильнее! Столкнетесь поближе с врагом, сами в этом убедитесь. В прошлом месяце недалеко отсюда, на Волоколамском шоссе, двадцать восемь бойцов из дивизии генерала Панфилова полсотни фашистских танков уничтожили. 

— Да ты что, Степан, за примерами к соседям лазишь? — прервал рассказчика сержант Рубцов. — У вас свои герои есть. 

— Правильно, — согласился Серебряков. — Вот взять хотя бы товарища Бахтерева, — он показал на скромного, внешне ничем не примечательного солдата. — Это лучший наш снайпер. 

Все обернулись в сторону Бахтерева, и парень смутился: 

— Чего вы меня расхваливаете, товарищ сержант. Каждый боец может стать снайпером. Вы бы лучше про Зябликова из пулеметной роты рассказали. Он куда больше, чем я, в герои годится. Его у нас на участке ребята Воробьем прозвали за неказистый вид, а он недавно ночью всю фашистскую разведку уложил — человек пятнадцать. Вот вам и Воробей!.. 

В своих рассказах о героях бывалые солдаты как бы между прочим напоминали о том, что при атаке ни в коем случае нельзя задерживаться и залегать в зоне минометного огня противника, что лучшая гарантия от поражения минами — быстрое, без задержек продвижение вперед. Младший сержант Сидоркин — смешливый парень, с бойкими карими глазами и недавно отпущенными темными усиками, тоже как бы ненароком рассказал о взаимной выручке в бою, посоветовал, как лучше окапываться и маскироваться в наступлении. 

В семь часов вечера я вернулся в свой блиндаж, на командный пункт. Видимо, недавняя контузия все же давала себя знать: во всем теле чувствовалась усталость, болела голова. Дежурный телефонист подал мне запечатанный пакет: 

— Это вам капитан Светлов оставил... 

Я вскрыл конверт. В нем оказался партийный билет Василия Спиридоновича, его письмо к матери и коротенькая, наспех написанная записка ко мне. 

«Дорогой мой комиссар, товарищ и друг. Уходя в бой, я всегда рассчитываю на победу. В отношении же личной судьбы — не знаю... Если со мной что случится — [52] здесь находится письмо к матери и ее адрес. Перешли и, коли заслуживаю, черкни ей от себя пару добрых слов. Ребятам передай от меня, чтобы крепче дрались с фашистами! Вот и все. Кланяюсь тебе низко и обнимаю. Василий».
И внизу по самому краю листка — приписка: 

«На всякий случай; до 22.00 нахожусь в Мякишеве, у деда Матвея. Что-то сегодня очень «шалит» мое сердце. Впрочем, это чепуха, не придавай значения».
* * * 

Через полчаса вдвоем с Сальниковым мы пробирались по скрытой лесной тропинке в деревню Мякишево, к деду Матвею, о котором я ни разу и не вспомнил после того разговора о нем с бойцом-проводником. 

Ночь обещала быть темной. Погода стояла тихая, теплая, в поле — ни ветерка. Артиллерийская перестрелка на нашем участке прекратилась, только где-то в районе Нарских прудов гремели орудия. Над Бирюлевом по-прежнему вспыхивали светло-зеленые ракеты. 

В Мякишеве ни звука. В деревне будто нет ни одной живой души. Но я-то твердо знаю, что с наступлением темноты там сосредоточилась вся светловская группа автоматчиков, что вместе с этой группой находится и Белка и Китаев. 

У самой околицы нас окликнули: 

— Пароль! 

Белая фигура часового возникла будто из-под земли... 

Сальников без труда нашел жилище деда Матвея. Просторная изба и два прилегавшие к ней сарая были совершенно целы. 

В одном из сараев, наполовину заваленном сеном и разной рухлядью, при свете тусклого фонаря раздавались патроны, в другом — распределялись ручные гранаты. Народу в сарае набралось много, но не было заметно никакой суеты, чувствовались порядок и организованность. 

Всем «парадом» здесь командовал низенький, тщедушный, не по летам подвижный старичок с седой, коротко постриженной бородкой. Легкий овчинный полушубок, ватные засаленные шаровары и солдатская шапка с растопыренными ушами сразу выделяли его среди других, [53] одетых в белые маскхалаты. Старик перебегал из сарая в сарай, отдавал шепотом на ходу какие-то распоряжения, вскрывал ящики, вынимал содержимое и, передавая оружие бойцам и офицерам, торопил их, просил не задерживаться. С ним, видимо, считались. 

— Дед Матвей, — шепнул мне Сальников, кивнув на старика... 

Мы прошли в избу. Обширную горницу, где собрались командиры, ярко освещала подвешенная к потолку керосиновая «молния». Я невольно взглянул на окна. Но они были плотно завешены одеялами и старой одеждой — ни один луч не мог проникнуть отсюда на улицу. 

За широким столом перед раскинутой картой расположился начальник штаба дивизии майор Потапов и говорил что-то, наклонившись к Светлову. Рядом со Светловым сидел капитан Шапкин, командир соседнего полка, который тоже участвовал в сегодняшней операции. Тут же располагались десятка полтора ординарцев и связных — кто на скамьях вдоль стен, кто прямо на полу. От незатухавших цигарок в комнате дым стоял коромыслом. 

Светлов очень обрадовался моему приходу. Я немного пожурил его за оставленную мне прощальную записку. 

Майор Потапов отдал последние распоряжения и вскоре уехал. Шапкин решил перенести свой командный пункт в заброшенное колхозное овощехранилище на мякишевских огородах. Я связался с комиссаром дивизии по телефону, и он разрешил мне остаться у Шапкина. Это был компромисс — я просился в группу Светлова. 

— На что вы ему контуженный, — полушутя, полусерьезно ответил комиссар. — Светлову здоровые люди нужны... 

Время приближалось к 22.00. Светлову надо было выступать. В избу вошли Белкин, Китаев и... лейтенант Цветков. С последним я никак не ожидал такой скорой встречи. На распухшем забинтованном лице Цветкова засветилась знакомая мне улыбка. 

— Товарищ капитан, — бойко обратился Белкин к Светлову, — прикажете открывать семафор? Простаивать нет расчета. 

Потом увидел меня, вытянулся, как в строю, и укоризненно покачал головой: [54] 

— Вы меня извините, товарищ комиссар, но это уж слишком. Будь я вашим начальником, обязательно наказал бы за то, что явились сюда. 

— Ты что ж, на меня набрасываешься, а Цветкова за собой таскаешь? — попробовал отшутиться я. — Он ведь больше меня пострадал. Смотри, на кого похож! 

— А мы, товарищ комиссар, очень Цветкова жалеем, — отпарировал Белкин. — Из жалости только с собой и берем. Он уверяет, что его лишь боевая обстановка может вылечить. 

Во время этого разговора незаметно появился дед Матвей. Вошел он не из сеней, а из какого-то чуланчика, скрытого русской печью. 

Дед Матвей по собственному желанию направлялся проводником с отрядом Светлова. На нем уже был огромный маскхалат, перетянутый под животом тонким ремешком. В руках он бережно держал автомат. 

Состроив удивленную гримасу, Белкин шагнул навстречу старику и, взяв под козырек, вытянулся в струнку: 

— Гарнизон, сми-ирно!.. Равнение на его высокопревосходительство генерала от инфантерии — деда Матвея! 

Все засмеялись. Присутствовавшим здесь людям, жившим в суровой обстановке фронта, где смерть неотступно подстерегала каждого, нехитрые шутки юного офицера доставляли огромное удовольствие. 

Дед Матвей тоже улыбнулся, с напускной важностью проследовал к столу, опустился на скамью рядом с Шапкиным, достал из кармана штанов засаленный кисет и стал набивать табаком трубку. 

Только теперь узнав, что дед Матвей идет с группой Светлова, я искренне удивился: зачем ему проводник, когда местность изучена и подробная карта района имеется. 

Отозвал капитана в сторону и тихо спросил: 

— Спиридоныч, а ты хорошо знаешь старика? Целиком ему доверяешь? 

— Будь спокоен, — уверенно ответил Светлов. 

Но я не успокоился. Подсел к старику: 

— Значит, с нашими пойдешь, папаша? 

— Выходит, что так, — ответил дед. — Народ у вас веселый, а я люблю веселых людей. В этаком деле, как война, нельзя без веселого слова. [55] 

И вдруг, совершенно неожиданно, сам перешел на вопросы: 

— Ты, знать, здесь недавно? 

— Недавно. 

— То-то я раньше тебя не встречал. Я тут почти всех знаю. Фамилиями, правда, не интересуюсь, но в лицо примечаю. Этот вот, пересмешник, — указал он на Белкина, — завсегда у меня в хате, как сын родной. А ты кем же будешь по чину-званию? 

— Да вот... капитану помогать приехал, — кивнул я в сторону Светлова. 

— Помощник, значит? 

— Вот, вот... 

— То-то я гляжу, ребята к тебе с уважением... 

Старик, видимо, любил поговорить. Мне не стоило большого труда заставить его рассказать о своей прошлой и теперешней жизни. 

— Прошлая жизнь известно какая была, — начал он раздумчиво. — В сплошной нужде, в холоде да голоде. Ничем хорошим не вспоминаю я ту мою жизнь. В солдатах служил, женился на батрачке, да овдовел скоро: чахотка в гроб свела жену. С той поры так бобылем и живу вместе с двумя сестрами, тоже старухами. Ни одна в свои годы замуж не вышла. Никто не посватал по причине нашей бедности. Только при Советской власти зажили. Перед войной колхоз у нас очень богатый был. Всякую всячину в Москву возили. Скота сколько имели, птицы! Дружно народ работал. И я, не соврать тебе, тоже при колхозе уважение имел. Ценил меня народ, одним словом. Избу вот эту себе сладил, всем прочим обзавелся... А как началась война, стал наш народ эвакуироваться да добро свое и колхозное в землю прятать, тут я и решил: «Остаюсь, — говорю народу, — пожитки ваши сторожить! Жизнь моя преклонная, ежели что случится — плакать по мне некому». Подумало колхозное правление да и отвечает: «Ну что ж, Севастьяныч, будь по-твоему, блюди то, что оставляем». И я блюду. Когда намедни немцы в деревню пришли — дурачком прикинулся. Сестер в кровать уложил, сам стал в дверях и расшаркиваюсь: «Пожалуйте, — говорю, — с полным нашим удовольствием, только в избе у меня двое в тифу лежат». Те, как услышали про тиф, стали хату мою за [56] версту обходить. Даже когда отступали за Нару, меня на месте оставили... 

Я слушал деда Матвея и досадовал на себя: «Как это только пришло мне в голову заподозрить такого человека в нечестности?» 

Уходя с отрядом, дед Матвей высоко держал голову и ступал как-то по-особому гордо. Сухонькая его фигура, закутанная в огромный маскхалат, совсем не казалась больше смешной. [57] 

Началось!..
Проводив светловский отряд, мы с капитаном Шапкиным в сопровождении связных отправились на новый командный пункт — в овощехранилище. 

Вместительный погреб освещался двумя фонарями «летучая мышь», подвешенными к потолочной балке. Тяжелый сырой воздух был пропитан запахами гнили и чего-то еще, чем всегда пахнет в глубоких сырых подвалах. По обе стороны прохода тянулись пустые закрома. На дне их валялись остатки картофеля и превратившиеся в черную слизь капустные листья. 

В глубине прохода возвышался наскоро сколоченный стол с полевыми телефонами. Стол освещался двумя стеариновыми свечами. Возле него было светло и даже по-своему уютно. 

Телефонными проводами мы были соединены со штабом дивизии, со всеми подразделениями шапкинского полка и нашего боевого участка. Не было у нас связи только с ушедшим в тыл врага отрядом капитана Светлова. 

Дежурный телефонист протянул мне одну из трубок, и я услышал взволнованный голос Базыкина: 

— Опять мин не прислали! В такую ночь заставили тылы охранять... Да что же это в самом деле, товарищ комиссар? Кто мы такие, в конце концов, — минометчики или обозники? 

У меня не было времени на такого рода словопрения. Приказал Базыкину хорошенько заниматься тем, что ему поручено, и сам стал вызывать по очереди подразделения, находившиеся на исходных позициях в ожидании сигнала атаки. [58] 

— Как дела, Григорий Емельянович? — спрашиваю Шепелева, политрука пулеметной роты. 

— Хорошо, товарищ комиссар! За пулеметчиков можете не беспокоиться. 

— Все ничего, только холодновато сидеть без дела на одном месте, — хрипит в телефонной трубке голос Егорова. — Да за новичков немного опасаюсь, — добавляет он. — Ведь первый раз в бой идут... 

— А где там у вас Простяков? 

— Здесь он, со мной на командном пункте. 

— Постарайтесь, чтобы Простяков был рядом с новичками, — посоветовал я Егорову, — на него можно положиться... 

В половине первого в наше овощехранилище вбежал дежурный «слухач». Едва прихлопнув за собой дверь, он не крикнул, а будто выдохнул: 

— Началось!.. 

Все, кроме дежурных телефонистов, вскочили и бросились наверх. 

Недавнюю тишину разрывал грохот жаркого боя. Бой шел в тылу противника возле Бирюлева. Оттуда доносился непрерывный треск пулеметов и автоматная стрельба, слышались взрывы гранат. 

Над лесом, где находился наблюдательный пункт командира дивизий, одна за другой взлетели в небо три ярко-красные ракеты — сигнал к началу нашего наступления. Капитан Шапкин подбежал к телефонисту: 

— Вызывай всех разом! 

Тот схватил трубку, сжал ее обеими руками и начал: 

— Я Волга, я Волга! Слушайте все: Камыш... Луна... Сирень... Стрекоза... Кострома... Буйвол... Буйвол!.. Спишь, что ли, Буйвол?.. Слушайте все!.. 

Телефонист протянул трубку командиру полка. Шапкин набрал в легкие воздуху, сделал небольшую паузу и заговорил вдруг с какой-то подчеркнутой торжественностью: 

— Братцы, товарищи! За нашу великую Родину! За наш родной советский народ! Впере-ед!.. 

Прошло четверть часа. Гул боя, доносившийся из тыла врага, не затихал. В стороне Нары один за другим раздались несколько сильных взрывов: очевидно, гитлеровцы фугасами и противотанковыми гранатами взрывали [59] лед и засыпали реку минами, стараясь превратить ее в неприступную преграду. 

Стали поступать сообщения о потерях. Смертью героя пал политрук третьей роты Лозняков. Я заменил его старшим политруком Базыкиным. Вынесли из боя раненного в обе ноги командира батальона старшего лейтенанта Радченко. 

Разрушенный взрывами лед, разлившаяся вода и сильный минометный обстрел переправ через Нару затормозили наше продвижение. Это могло сорвать планы командования. Ведь у нас все было рассчитано на внезапность. Если подразделения, которые достигли Нары, не смогут переправиться до утра, огонь противника заставит их с огромными потерями отойти на исходные позиции. А это угрожало неминуемой гибелью всему отряду автоматчиков, который вел сейчас бой в тылу врага. 

Шапкин вызвал к аппарату командиров наступающих подразделений: 

— Мигом разбирайте любановские бани — на берегу их полно... Рубите слеги, тащите на лед хворост, солому из гумен, валите стога сена!.. Через пятнадцать минут все должны быть на том берегу! 

Передав это приказание, Шапкин собирался уже положить трубку, но вдруг снова прижал ее к уху, и голос его зазвенел: 

— Что?! Что?!! Повтори, что ты сказал?.. Ноги замочить боишься? Может, нам вообще отменить наступление?.. Вот что, лейтенант Кленов, слушать меня: приказываю вам первым перескочить с ротой на тот берег. Ясно?.. А коли ясно — действуйте! Жду вашего доклада об исполнении приказа. 

Шапкин положил телефонную трубку и повернулся ко мне: 

— Видали! Лед, говорит, ему взорвали... Из минометов кроют... Мальчишка! И зачем только таким соплякам подразделения доверяют? 

Во мне шевельнулась какая-то жалость к Кленову. Молодой лейтенант не был трусом. Просто он впервые участвовал в серьезном бою и, как большинство новичков, при первых же трудностях растерялся. Это могло погубить и его и все дело. Ведь успех боя решало сейчас не соотношение сил. Мы знали, что фашисты в районе [60] Бирюлева располагают большими резервами, чем мы. Все зависело от нашей настойчивости и воли к победе. 

Шапкин внимательно следил за действиями командиров. Он то и дело брал трубку, выслушивал донесения, отдавал новые приказания. 

Я подумал, что своим присутствием на командном пункте, пожалуй, не помогаю, а скорее мешаю командиру полка руководить боем. Советоваться и принимать коллективные решения сейчас было не время. Быть может, Шапкин и проявлял излишнюю горячность, но это делу не вредно. 

Я сказал ему о своем намерении сходить в подразделения. 

— Правильно решаешь, комиссар! — согласился Шапкин. — Какого черта мы будем вдвоем прозябать в этой развалине? Кабы не связали меня по рукам и ногам этими вот телефонными проводами, я бы давно был за Нарой и лупил бы гитлеровское отродье в хвост и гриву. 

Шапкин вскочил с бочонка, на котором сидел, и нервно заходил по убежищу. 

— Хорошо было Василию Ивановичу Чапаеву и великому нашему Суворову — вечная им память! Не знались они ни со штабами этими, ни с телефонными трубками. Сами лично водили свои полки. Соколами летели через разные там чертовы мосты, скалы и степи. 

У Шапкина, по рассказам товарищей, такой «заворот мозгов» случался частенько. В полку уважали и любили его за внимательное и чуткое отношение к людям, за смелость и находчивость в боевой обстановке. Но когда он начинал подражать Чапаеву, это всех только смешило. 

— Извини за прямоту, — сказал я, — но меня просто удивляет, как ты — молодой, неглупый офицер, которому доверили полк, можешь рассуждать подобным образом. 

— А что, разве я не прав? Разве не должен наш советский командир походить на Чапаева и Суворова? — не сдавался Шапкин. 

— Смотря в чем. Понимать надо разницу во времени и в характере войны... 

Наш спор угрожал стать затяжным, но как раз в этот момент дежурный связист опять протянул командиру полка телефонную трубку. Шапкин спокойно выслушал [61] чей-то доклад, спросил, поддерживается ли связь с соседними подразделениями, готова ли переправа? 

— Вот так и действуйте! — удовлетворенно сказал он. — Десяти минут вам довольно, чтобы закончить мост? Ну, действуйте... 

Шапкин торопливо положил трубку, догнал меня уже у выхода, крепко пожал руку. 

— Проследи там, чтобы не дремали. Если что... Немедленно принимай меры. А сам-то... поосторожней. Ни пуха тебе ни пера! 

Вместе со мной пошли сержант Сальников и боец Салаткин. Чтобы быстрее добраться до берега Нары, нам предстояло пересечь поле, которое простреливалось противником из конца в конец. 

После затхлости овощехранилища морозный воздух казался особенно приятным. Короткими перебежками, пригибаясь к земле, мы благополучно преодолели первую половину пути, но, когда стали перебираться через невысокий, пологий холмик, перед нами встала плотная стена вздыбленного пулеметным огнем снега. Некоторое время мы лежали неподвижно, потом по-пластунски начали продвигаться вправо, к лощинке. 

До лощинки всего метров пятьдесят. Еще совсем немного — и мы скроемся в ней. Я и Сальников чувствуем себя сносно, но Салаткин еле двигается. В самом начале пути он потерял свои рукавицы, и, когда мы попали под пулеметный огонь, ему пришлось разгребать снег голыми руками. Теперь они коченели, и Салаткин, исчерпав весь запас терпения, вдруг поднялся во весь рост и, обогнав нас с Сальниковым, неуклюже, вприпрыжку побежал вперед. Потом, словно споткнулся, упал лицом вниз и раскинул в стороны руки. Его сразила пулеметная очередь. 

Когда мы с Сальниковым добрались наконец до берега Нары, наши передовые подразделения успели уже соорудить три переправы. Поверх залитого водой разрушенного льда громоздились бревна, заваленные хворостом, соломой, сеном. По настилам ползком и перебежками перебирались бойцы. Многие проваливались, их вытаскивали, и они, форсировав реку, до нитки мокрые, тут же валились в снег и открывали огонь по фашистам. 

У средней переправы, в густом кустарнике на берегу Нары, я разыскал Калиберного. Здесь был установлен [62] полевой телефон. Старший лейтенант докладывал Шапкину о захвате плацдарма. При этом Калиберный хвалил Кленова, рота которого первой переправилась через Нару и прочно удерживает захваченный рубеж. 

Я от души порадовался за молодого командира. После этого Шапкин, разумеется, позабудет давешний с ним разговор. 

Когда перешла реку последняя группка бойцов, Калиберный дал команду снимать связь и перекочевывать за Нару. 

— Теперь наша очередь, товарищ комиссар, — устало улыбнувшись, сказал он и, не дожидаясь моего ответа, зашагал к «мосту». 

* * * 

Решающий бой разгорелся в лесу, в тех местах, куда еще с вечера ушел отряд Светлова. Обнаружив в своем тылу автоматчиков, фашисты подумали, что они окружены, и стали отходить от Бирюлева, оставив здесь для прикрытия лишь несколько пулеметных расчетов. Об этом нам сообщил лейтенант Китаев, как только мы переправились через реку. Шапкин приказал Калиберному быстрее прорваться к лесу на Маурино и там соединиться с отрядом Светлова. 

Первую часть этой задачи мы выполнили относительно легко, а вот со второй ничего не получалось: Светлова нигде не было. 

По тракту от Наро-Фоминска на деревню Крюково отступали гитлеровские войска. Бесконечной вереницей с шумом и грохотом двигались танки, артиллерия, пехота, груженые автомашины и повозки. Деревня Маурино, раскинувшаяся вдоль речки Тарусы, горела. Над Крюковом тоже клубился густой дым. А в стороне Наро-Фоминска в туманной утренней дымке дрожало багряное зарево, надсадно трещали пулеметы, гремела артиллерия. Там шел большой бой. 

На опушке, рядом с нами, оказалась наша пулеметная рота. Она здорово поработала, прикрывая своим огнем переправу через Нару и, казалось, совсем не понесла потерь. Оружия у нее даже прибавилось. Командир роты был болен, и пулеметчиками командовал политрук Шепелев. [63] 

Рота заняла выгодную позицию: деревня Маурино и шоссейная дорога, по которой отступали фашисты, простреливались ею без всяких помех. 

Шепелев сам орудовал за наводчика. С головы у него слетела ушанка, ветер яростно трепал волосы, но он этого не замечал. 

Под уничтожающим огнем пулеметчиков гитлеровцы отпрянули назад. На дороге образовалась огромная пробка. Среди брошенных пушек и перевернутых повозок взрывались автомашины, груженные боеприпасами, и это еще больше усиливало панику в рядах противника. А со стороны Наро-Фоминска все текли и текли новые колонны отступающих. 

В самый разгар боя около меня появились Егоров, Базыкин и старшина Простяков. Всегда спокойного и аккуратного Константина Ивановича Егорова нельзя было узнать: маскхалат изодран, полушубок нараспашку, шапка сдвинута на затылок, очки на лбу, в правой руке — автомат, в левой — граната. Почти так же выглядел и Базыкин. А у старшины Простякова один ус торчал вверх, другой вниз, и это придавало его лицу выражение необычайной свирепости. 

Все трое, встретив меня здесь, сильно удивились. Егоров попытался было что-то доложить, как положено по уставу, но из этого ничего не получилось. Константин Иванович широко улыбнулся и обнял меня за плечи. 

К нам подошел Калиберный. 

— Ничего не понимаю, — растерянно сказал он. — Сейчас передали приказ: немедленно отвести подразделения обратно, на исходные позиции. 

— Чей приказ? — спросил я. 

— Приказ командира дивизии. 

Это было невероятно. Наш успех в бою был совершенно очевидным. Мы вопросительно переглядывались: как же объяснить бойцам причину отхода? 

Но прошло несколько минут, и обстановка боя стала резко изменяться. Охваченные паникой в первый момент нашего внезапного огневого налета, фашисты сумели на вести у себя кое-какой порядок. Их разбежавшиеся по придорожным канавам пулеметчики заняли выгодные огневые позиции и открыли ответный огонь по нашему левом флангу. Со стороны Крюкова по опушке леса, где мы находились, стали бить вражеские минометы. [64] 

Калиберный отдал подразделениям приказ на отход, и как раз в этот момент перед нами вырос лейтенант Китаев. 

— Сегодня, часа в четыре утра, — стал докладывать он спокойным деловым тоном, — наши войска овладели городом Наро-Фоминск. Фашистский гарнизон отступает по трем направлениям: на Боровск, на Смолинское и на Крюково. В общем, «спасайся кто может!» — усмехнувшись, добавил он. — Полк майора Литягина крушит фашистов на шоссе между деревнями Таширово и Литвиновка. Но... — Китаев нахмурился, сделал паузу, — немцы, как видно, сориентировались, что здесь, в лесу, нашего брата не так-то уж много, и двинули сюда из Литвиновки не меньше полка пехоты. 

Тут нам всем стало ясно, чем продиктован приказ командира дивизии о нашем немедленном отходе. Противостоять численно превосходящему нас противнику, отступающему от Наро-Фоминска, мы, разумеется, не могли. 

— Что слышно об отряде Светлова? — спросил я Китаева. 

— Все в порядке, товарищ комиссар, — ответил он. — Отряд свою задачу выполнил. О потерях точно сказать не могу, но знаю, что они есть. Светлов, Белка, Устинцев и дед Матвей здравствуют. Сейчас отряд двинулся наперерез гитлеровцам, к Тарусе. Он попридержит там фашистов, но нам следует поторапливаться на подмогу ему... 

Доклад Китаева был прерван неожиданным грохотом. Задрожала земля, с деревьев посыпался снег. На шоссе и в районе Маурина к небу поднялись столбы дыма. Это открыла огонь наша тяжелая артиллерия, расположенная в Обухове и Головеньках. Под ее надежным прикрытием наши стрелковые подразделения начали отход к берегу Тарусы для соединения с отрядом Светлова. Комиссар Егоров, старший политрук Базыкин и лейтенант Китаев шли впереди. Я остался с пулеметчиками, которые должны были отойти после всех. 

Люди лежали у пулеметов, готовые к новому бою, и сквозь едкий дым, закрывавший поле, старались разглядеть, что происходит впереди. Шепелев, измазанный гарью, потный, растрепанный, шарил вокруг себя руками, разыскивая шапку. 

— Куда же она задевалась, проклятая? [65] 

Тут же он отпускал своим «орлам» острые словечки, от которых те, забыв про все, покатывались со смеху. Но когда рота начала отход, Шепелев, шагавший со мною рядом, будто сник и заговорил совсем другим тоном. 

— Смешил я своих ребят не от хорошей жизни. Рота потеряла десять человек убитыми. Выведены из строя три станковых пулемета... Вот младшего сержанта Бычкова несут. Шахтер донбасский. Все до Берлина дойти собирался... А это понесли Аничкина Савелия, подносчика патронов. Редкий песельник был. В бою и то пел. Песней пулеметную трескотню перекрывал... 

Над нашими головами взревели моторы. Несколько десятков штурмовиков с красными звездами на крыльях шли довершать разгром фашистских войск, выбитых утром двадцать седьмого декабря из старинного русского города Наро-Фоминска. 

Уцелевшие подразделения противника упорно цеплялись за бирюлевский лес. Мы отходили с боем. Особенно жарко пришлось нам на берегу Тарусы. Дело здесь дошло до рукопашных схваток. Фашисты яростно лезли вперед, не считаясь с потерями. 

Оказавшись в самой гуще боя, я увидел Белкина. Возглавляя небольшую группу автоматчиков, он в упор расстреливал наседавших гитлеровцев. Тут же был и Цветков. От них я узнал, что Светлов вместе с дедом Матвеем находится где-то на правом фланге. 

Невдалеке показался Китаев. Выполняя приказ Калиберного, он отводил бойцов к реке Нара. Почти рядом с ним разорвалась вражеская мина. Взрывной волной Китаева отбросило в сторону. Тяжело раненный в обе ноги, славный наш разведчик пополз к нам, оставляя за собой длинный кровавый след. Он не кричал, не стонал, а только морщился и беззвучно шевелил посиневшими губами. К счастью, близко оказался врач Козлов с двумя санитарами, и тяжелораненый был передан в их надежные, заботливые руки. 

Со Светловым я встретился лишь на переправе через Нару. Морозная ночь вновь крепко сковала реку, и мы без затруднений перешли на свой берег. Светлов угрюмо молчал. В минувшем бою он потерял почти четверть своего отряда. Его сильно опечалила весть о гибели политрука Лознякова, о тяжелом ранении Китаева. [66] 

Шли тихо. Легкораненые передвигались сами, не расставаясь с оружием. Тяжелораненых и убитых несли товарищи. 

Даже Белкин был сегодня необычно сдержан. Однако, повстречавшись с дедом Матвеем, он не утерпел: 

— Папаше привет! Как самочувствие после боя? Небось лучше чем в баньке попарился?.. Будешь в комсомол вступать — приходи за рекомендацией! Всем ты, Севастьяныч, хорош, только оружием владеешь слабовато и бородой, как козел, трясешь, когда стреляешь. Надо подтянуться. Все ж таки ты теперь вроде как бы настоящий боец — живых немцев видел. 

Дед Матвей строго взглянул на Белкина. 

— Немцев, милый ты мой, я не впервой вижу. Еще в первую мировую войну с ними встречался. Было такое дело... И насчет оружия молод ты еще да зелен меня упрекать. Хоть ты и лейтенант, а долго тебе надо жить, чтобы с мое солдатской каши поесть. 

Шагавший рядом с Белкиным лейтенант Цветков не преминул подтрунить над приятелем: 

— Ну что, Белка, обжегся? Прищемил тебе хвост дед Матвей... 

А через полчаса мы уже сидели в своем жарко натопленном блиндаже и, отхлебывая кипяток из обжигавших губы консервных банок, слушали доклады командиров и политработников подразделений. О поведении в бою молодых бойцов нового пополнения докладывал старшина Простяков. 

— Ну перво-наперво молодцы наши у переправы струхнули. Некоторые даже на кусты поглядывать стали... Э, думаю, не зевай, Денис Потапыч. Подвел я их к левому мосту, посадил в сугроб и спрашиваю: вы что же это, на кусты любуетесь? На них после войны наглядитесь, с дамочкой под ручку гуляючи. А теперь, говорю, — вперед! Ну, и мигом мы на тот берег перескочили. Даже раньше положенного. Да и дрались ребята подходяще. Так что толк из них будет. 

В блиндаж вошел Белкин и шепнул мне на ухо: 

— Китаев зовет. Хочет проститься. 

Я немедленно отправился на ПМП. Было одиннадцать часов утра. Погода стояла морозная, тихая. На небольшой полянке, окруженной густыми, заиндевевшими деревьями, стояла лошадь, запряженная в широкие деревенские [67] сани. Вокруг толпились бойцы-разведчики. В санях на охапке мягкого сена, заботливо укутанные в солдатские одеяла, лежали двое — Китаев и хорошо мне запомнившийся по «экскурсии» во вражеские блиндажи разведчик Санашвили. Он был тяжело ранен в живот. Возле саней, в снегу, стоял на коленях лейтенант Цветков и, глотая слезы, ласково гладил воспаленное лицо своего боевого друга. 

Увидев меня, Китаев страдальчески улыбнулся и еле слышно прошептал: 

— Ну, вот и все... Прощайте, дорогой товарищ комиссар. Жалко, что ухожу от вас до победы... в самое такое время... 

Мы знали, что положение Китаева почти безнадежное, но именно поэтому хотелось его подбодрить. 

— Ничего, дорогой мой, — сказал я, — все будет хорошо. Ты мужественно вел себя в боях, постарайся сохранить это мужество и теперь. Подремонтируешься, отдохнешь малость и снова вернешься в нашу семью. 

— Ох, вернусь ли?.. 

— Почему же нет? Надо всегда надеяться на лучшее. 

— О том и я ему твержу, товарищ комиссар, — присоединился ко мне Белкин. — Мы с Цветковым тебя встречать будем, слово даем, — наклонился он к Китаеву. — Не здесь, безусловно, а где-нибудь там, за Минском, когда фашистов обратно погоним. Доктор Козлов уверяет, что ты, Мишка, месяца через два бегать начнешь, как футболист. Не унывай!.. 

Но Китаеву стало совсем плохо. Он впал в забытье. Подошедшего Светлова уже не узнал. Козлов распорядился отправлять подводу. Когда сани скрылись за поворотом, я спросил у врача, что ожидает Китаева. 

— Ноги ему ампутируют, определенно. Но у него есть и другие серьезные травмы. Будет чудом, если останется жив, — с профессиональной деловитостью ответил Козлов. [68] 

О друзьях-товарищах
Великое, святое чувство — дружба. Сколько людей на земле с нежностью произносят простое, сердечное слово — друг! 

Настоящая человеческая дружба не знает корысти, не терпит лжи и лицемерия. Она прозрачна, как воздух, чиста, как родниковая вода. 

Именно такая дружба с. первых же дней моего прихода в полк связала меня с его командиром Василием Спиридоновичем Светловым и сержантом Федей Сальниковым, моим ординарцем и телохранителем. 

Умный боевой командир, Светлов обладал привлекательной внешностью и большим, добрым сердцем. Всего полтора месяца шагали мы с ним рядом, плечо к плечу, а казалось, что шли так долгие годы. Я не могу припомнить случая, чтобы между нами хоть на мгновение возникла ссора или кто-нибудь из нас в одиночку, таясь от другого, принял какое-либо решение. 

Радость и горе, веселье и грусть, солдатский борщ и чарочку водки мы всегда делили пополам. Вместе радовались победам, вместе переживали поражения. 

Дружба с сержантом Сальниковым носила несколько иной характер. Откровенно говоря, мне приходилось порой побаиваться своего ординарца. Если Сальников находился рядом — я не мог даже подумать о том, чтобы выскочить на мороз в одной рубашке или умыться снегом. Он не разрешал мне пить сырую воду и всегда имел при себе термос с кипяченой. 

Иногда заботы Сальникова выводили меня из терпения. Он чутко улавливал это и говорил спокойно: 

— Не думайте, товарищ комиссар, что я хочу вами командовать. Я — сержант, ваш подчиненный и свое [69] место знаю. Пошлите меня на любое задание — жизнь отдам, но выполню. А вот насчет моей службы возле вас, дело совсем другое. Тут, кроме всего прочего, я еще и приказ командира полка выполняю. Капитан Светлов лично меня инструктировал и строго-настрого приказал в целости сохранить вас до самого Берлина. 

Усердие Сальникова и его привязанность ко мне объяснялись, конечно, не только инструктажем Светлова. Мы просто, как говорится, сошлись характерами. Имело значение и то, что оказались с ним земляками. Оба из Смоленской области, даже из одного, Сафоновского, района. Сальников хорошо знал мое родное село Рыбки, школу, где я учился. У нас было много общих знакомых. 

Родные края я оставил в 1922 году. Сальников же прожил в Сафоновском районе до самой войны. В свободные минуты он рассказывал мне, какие огромные изменения произошли там за эти годы, как преобразили колхозы сафоновские села и деревни. Я любил слушать эти его рассказы. Они воскрешали в памяти прошлое, приносили нам отдых в короткие часы фронтового затишья. Справедливо сказал Толстой: 

«Счастливая, счастливая, невозвратимая пора детства!.. Как не любить, как не лелеять воспоминания о ней!» 

В моем детстве было мало светлых дней, и все же воспоминания о нем были мне очень дороги. 

С ранних лет я познал нелегкий труд мирского пастуха. Часто недоедал, ходил оборванный. В мальчишеской своей жизни не помню большей радости, чем та, какую пережил, когда батрак-отец купил мне первые «собственные» валенки. Это давало мне возможность зимой играть с ребятами на улице и даже пойти в школу. Я очень любил свое село. Среди окружающих деревень оно казалось нам, ребятам, огромным и красивым. Особенно мы гордились тем, что посреди нашего села возвышалась каменная белая церковь с пятью голубыми куполами, по которым были рассыпаны золотые звездочки. 

Напротив этой каменной церкви, за изгородью тенистого кладбища, доживала свой век деревянная старая церковь. О тех днях, когда проходила в ней служба, не помнили даже самые старые деды. Жило предание, что старая церковь построена во времена царствования Елизаветы [70] Петровны. И это, пожалуй, верно: вокруг древней церкви толпились вековые березы и тополя. 

Березы были усыпаны грачиными гнездами. С ранней весны и до осени птицы оглашали окрестности своим криком. Птичий гомон в тенистой зелени кладбища навсегда сохранился в моей памяти. 

В 1919 году у меня и моих сверстников возникла мысль организовать в селе комсомольскую ячейку. Ранним февральским утром я и лучшие друзья моего детства — Шура Орлов, Вася Попков и Сережа Яцынов — отправились в уездный город Дорогобуж. Не легко было нам, ребятишкам, прошагать зимой пятьдесят верст туда и обратно. В поле бушевала метель, но это нас не страшило. Шутка ли сказать: мы шли в качестве делегатов от ребят своей школы в Дорогобужский уком комсомола. А сколько было ликования, когда на третий день делегация вернулась обратно в Рыбки и принесла с собой из города, как бесценную реликвию, портрет Владимира Ильича Ленина, небольшую библиотечку, четырнадцать билетов члена РКСМ да кипу красочных агитплакатов о гражданской войне, о вреде религии, о продразверстке, о комбедах и многом другом, чем жила в то время молодая Республика Советов. 

Секретарем Рыбковской комсомольской ячейки избрали меня. Известный тогда в уезде «комиссар», гроза кулаков и дезертиров, секретарь уездного комитета РКСМ Женя Гарабурда вручил мне мандат, в котором говорилось, что я являюсь «чрезвычайным уполномоченным Дорогобужского укома комсомола по работе среди крестьянской молодежи». В чем заключалась чрезвычайность моих полномочий — я так и не понял до последних дней своего пребывания в Рыбках. Одно было ясно: я имел право и даже обязан был создавать комсомольские ячейки в соседних с Рыбками селах и деревнях. 

Весной 1919 года комсомольцы Рыбковской организации проходили специальный двухнедельный сбор при коммунистическом отряде особого назначения в городе Ярцеве. Домой мы возвратились в просторных, не по росту, солдатских фуфайках и красноармейских шлемах с огромными матерчатыми красными звездами. Каждый из нас получил винтовку и к ней пятнадцать боевых патронов. На нас возлагалась обязанность вылавливать появлявшиеся в уезде мелкие кулацкие банды, задерживать [71] дезертиров, собирать продразверстку. Мы налаживали работу комбедов, проводили в деревнях и селах собрания батрацко-бедняцкой молодежи. 

В апреле 1920 года я впервые в жизни увидел большой город — Смоленск, куда приехал в качестве делегата на губернский съезд РКСМ. Эти дни оставили в моей памяти глубокий след. 

Несмотря на трудное время, губком комсомола очень гостеприимно встретил нас. Тогда я впервые увидел кинематограф и даже был в оперетте. 

Съезд собрался в лучшем кинотеатре города — «Колоссе». Открыл его Женя Гарабурда, который к тому времени стал уже секретарем Смоленского губкома РКСМ. Я с трудом узнал его за столом президиума в окружении знамен и цветов. Он стоял бледный, с глубоко запавшими глазами (Женя давно болел туберкулезом, и нельзя было не удивляться его неистощимой энергии, жизнеспособности и железной воле). Но когда он заговорил, на щеках вдруг заиграл знакомый мне румянец, и, как всегда, правая его рука стала то и дело отбрасывать со лба густую золотистую прядь. 

А на другой день мы, делегаты съезда, стояли в почетном карауле у потонувшего в цветах и знаменах гроба. В нем лежал Женя Гарабурда, наш любимый вожак, отдавший революции всю свою яркую, но короткую жизнь. Он умер ночью. 

Весь город провожал Женю в последний путь. Я впервые видел такие похороны. Играл духовой оркестр, торжественно скорбно звучали слова песни: 

Вы жертвою пали в борьбе роковой 
Любви беззаветной к народу, 
Вы отдали все, что могли, за него, 
За жизнь его, честь и свободу...

Похоронили Женю Гарабурда у братской могилы борцов революции в центре города, на площади имени товарища Смирнова. Губернский съезд комсомола возобновил свою работу, и меня избрали членом губкома. 

...Об этих далеких днях детства и юности мы частенько говорили с Федей Сальниковым в конце декабря 1941 года, когда на нашем боевом участке установилось относительное затишье. 

Сказать по правде, нам это затишье не нравилось. Даже выдержанный Федя Сальников позволял себе [72] иногда упрекать армейское начальство за то, что оно заставляет нас отсиживаться на месте. 

Но особенно горячился Белкин: 

— Не понимаю я, почему мы, как привязанные, крутимся тут меж елками. Мы же доказали, что можем бить фашистов! 

Его пыл пытался охладить Егоров: 

— Отдохни, Белочка. Пока отдохнем, глядь, начальство что-нибудь и придумает. 

— Отдыхать будем после того, как Гитлеру шею свернем, а сейчас какой отдых? — не унимался Белкин. — На других участках фронта фашистам вон как поддают. 

Нетерпение Белкина разделял и капитан Светлов. Его темпераментная натура никак не мирилась с тем, что мы должны чего-то ждать. 

В один из длинных декабрьских вечеров Светлов раньше обычного пришел в блиндаж. Он был чем-то расстроен. Соединившись по телефону со штабом дивизии, коротко доложил майору Потапову обстановку на участке и, сбросив полушубок, вытянулся на нарах. Я попытался с ним заговорить. Светлов отвечал неохотно, ссылаясь на усталость, что вообще было не в его правилах. Наконец он не вытерпел: 

— Не могу я так, комиссар! Душа не терпит! Бездельничаем мы... 

— Наверху люди сидят не глупее нас с тобой, — ответил я. — Они знают, пожалуй, что делают. Им довериться можно... 

Мне давно хотелось ближе познакомиться с Василием Спиридоновичем, узнать, как он жил до войны, к чему стремился, в чем видел свое призвание. Сейчас, как мне казалось, момент для этого был подходящим, и я осторожно стал изменять направление нашей беседы. Моя уловка удалась. Светлов разговорился. 

— Жизнь моя, Владимир Константинович, если откровенно сказать, не по той тропинке пошла, о какой я мечтал в юности. Сейчас не жалею об этом, но иногда все же думается... Рос я в рабочей семье. Детей было четверо: три сестренки да я, самый старший. Отец много разных специальностей имел, но все грошовые. Ни кола, ни двора у нас не было. Нужда изглодала всю семью до самых костей. Только после революции отцу [73] настоящую работу дали, и стал он у людей в почете. Меня начали учить. В тридцать первом году кончил я десятилетку и твердо решил быть астрономом. Даже не знаю, откуда во мне эта идея взялась, только вошла она в мою голову крепко. К музыке еще я пристрастился, голос у себя обнаружил. Ходил в кружки при рабочем клубе и на вечерах самодеятельности такие песни закатывал, так на пианино играл, что от восторгов публики просто стены дрожали. А теперь вот отвык: давно не пою и не играю. 

— Это чести тебе не делает, — пошутил я. — Посмотри вон на Белку: он и поет и играет. 

— Да, Белка поет, — с грустью сказал Светлов. — Его молодость только расцветать начинает. Он на мир еще с двадцатой ступеньки смотрит, а мне уже скоро за тридцать. Я как врос в военную жизнь, так и забросил все остальное. Но любовь к небу у меня все же не выветрилась. Вот шел сейчас к блиндажу, звезды мерцают, тихо-тихо. И у меня опять «это» в груди проснулось. Забрался я в кусты, чтоб никто не заметил и, задрав голову, долго на звезды глядел. Самому даже неловко как-то. Ведь я кадровый офицер, фронтовик и вдруг... какие-то звезды. 

— Но почему же ты все-таки, Василий Спиридонович, военную карьеру решил избрать? Почему астрономии изменил? — спросил я. 

— А это случилось просто, — охотно ответил Светлов. — У меня в юности друг закадычный был. Вместе росли, вместе в школе учились. Когда подросли, я небесными светилами интересоваться начал, а он к военному делу потянулся. Не досидел в школе до девятого класса — удрал в военное училище. А учился отлично, на круглые пятерки. Окончили мы вместе — я девятилетку, он свое училище. Приехал в отпуск — и прямо ко мне. Ба-атюшки!.. Посмотрел я на него и чуть не помер от зависти: блестит, скрипит весь! Все на нем с иголочки. Ремни и сапоги — как зеркало. В петлицах по два кубика, на боку кобура новенькая и в ней наган с черно-сизым отливом. 

Светлов закурил, усмехнулся и продолжал: 

— Поблекли перед этаким сверканием мои небесные светила. А тут еще приятель изо дня в день зудит мне одно и то же: «Отвлеченное понятие — твоя астрономия. Читал я про одного астронома. Всю жизнь он за какой-то звездочкой гонялся, вагон бумаги исписал, чуть не ослеп [74] от разных наблюдений. Всего себя извел, да и помер, а звездочку эту так и не отыскал. Вот и с тобой, — говорит, — так будет. А парень ты здоровый, физкультурный, по образованию вполне можешь в артиллерийское училище попасть. Там и место твое! Иди, Васька...» Уехал мой дружок в свою часть, и остался я раздвоенный. Днем мечтаю о военном училище, ночью на звезды смотрю. Отец с матерью тоже в военную сторону клонили. И сдался я: осенью того же тридцать первого года уже скакал на лихом коне по широкому плацу Киевского кавалерийского училища. 

Слушая Светлова, я думал: конечно, он мог бы стать и астрономом, и инженером, а может, и музыкантом. Избери Василий Спиридонович любой путь, он бы везде был на месте. Люди, подобные Светлову, иначе не умеют. 

— А где же теперь твой дружок? — полюбопытствовал я. — Давно с ним встречался? 

— Да мы все время встречаемся, и дружим, пожалуй, еще пуще прежнего. Дружок-то мой — начальник штаба нашей дивизии майор Потапов, Иван Федорович. Из-за него я и в пехоту перебазировался после ранения. В память о кавалерийском прошлом только вот клинок храню да кубанку... 

* * * 

Утро двадцать восьмого декабря выдалось на редкость ясное и тихое. В голубом небе — ни облачка. За нарофоминским лесом золотилась студеная заря. Из-за синих верхушек деревьев брызнул первый луч солнца. Он скользнул по заснеженным полям и, словно убедившись, что на земле сегодня спокойно, заиграл еще ярче. 

Крепко морозило. Снег искрился и сверкал. Заиндевелые деревья казались хрупкими. 

В то утро я долго стоял один под густой старой елью на опушке леса. В Любанове звонко пропел свое ку-ка-ре-ку какой-то одинокий петух. Залилась веселым лаем собачонка. Где-то у околицы застучал топор. Из труб давно не топленных хат робко тянулось несколько тонких ниточек серого дыма, и ветер донес оттуда вкусный запах печеного хлеба. А Мякишево по-прежнему походило на кладбище, и как-то особенно сиротливо выглядела единственная струйка дыма над крышей у деда Матвея. [75] 

Позади меня заскрипел снег. Оглянувшись, я увидел Простякова. 

— Вот вы где запропастились, товарищ комиссар! — воскликнул старшина. — А там капитан Светлов беспокоится... Я уж кухни с горячим завтраком из тыла пригнал, да ребят будить жалко, притомились, сердешные. Думаю, товарищ комиссар, греха не будет, если бойцы всхрапнут лишний часок? Перво-наперво человеку отдых нужен. 

Простяков козырьком приложил к глазам ладонь, посмотрел в сторону противника. 

— Фашист, знать, начисто выдохся. Даже носа не кажет... Так как же быть с ребятами, товарищ комиссар? 

— Конечно, пускай поспят, Потапыч. Редко нам такая возможность дается. А сам-то чего не отдыхаешь? 

— Не идет ко мне нынче сон, товарищ комиссар. Неохота как-то... Вчера после боя ни один человек сразу спать не завалился. Кто обувь ремонтировал, кто обмундирование чинил, оружие чистил. Почти до полуночи канитель шла. Разве ж тут уснешь? Ну, а как уложил всех — пошел караулы у КП самолично проверил. А после письмо до рассвета писал... Большая радость, товарищ комиссар, в биографии моей получилась... 

— Что ж за радость, Потапыч? — спросил я, догадываясь, что об этом-то и пришел поговорить со мной Простяков. 

— Письмо я получил от старшего сына, Семена, — сияя улыбкой, заговорил старшина. — На Северо-Западном он у меня — танкист, командир машины. С начала войны о нем никакого слуху не было — и вдруг отыскался. Пишет, что трудно им там, а все же стоят насмерть. Недавно в большом сражении отличился и орден Красной Звезды получил. Сам маршал перед строем полка собственноручно награду к гимнастерке ему прикалывал. Разве не радостно читать такое родителю? 

Я от души поздравил старшину. Но он вдруг низко опустил голову: 

— Эх, кабы не то, другое письмо, что в октябре из-под Ржева было. Там у меня младший сын, Ванюшка, помер от смертельных ран. 

Я обнял Потапыча за плечи, и мы вместе зашагали к блиндажу командного пункта. В блиндаже нас встретил ликующий Светлов. [76] 

— На, читай! — протянул он мне лист бумаги. 

Я присел поближе к свету. Это был приказ командующего армией генерала Ефремова. Написан он в несколько необычной манере: 

«Настает время расплаты с заклятым врагом за мученическую смерть и кровь наших людей — стариков, женщин, детей, за наши сожженные и разоренные города и села. Сердца наши торят ненавистью к врагу. Наши отцы, матери, братья, сестры и дети, стонущие под сапогом гитлеровских захватчиков в оккупированных районах, весь наш народ требует от нас скорейшей расправы с врагом. Ни отдыха, ни покоя! Ни часа на месте!.. Вперед, на запад! До полной победы!»
Приказ тотчас разослали по ротам, и там сразу забурлила жизнь. Солдаты, несмотря на мороз, расстилали на снегу плащ-палатки и — в который раз! — усердно чистили оружие. А в землянках при тусклом свете коптилок приводилось в порядок обмундирование, подшивались валенки. И старшина Простяков, довольно подкручивая ус, похваливал бойцов: 

— Вот это добре, сынки, это хозяйственно. Не на кого нам тут надеяться: мамки да женки далече. Солдат должен одинаково лихо владеть и штыком и иголкой с дратвой. [77] 

Перед новым годом
Ночь. За рогожной дверью блиндажа слышен скрип снега под ногами медленно шагающих часовых. Шаги то приближаются, то удаляются. 

В блиндаже на нарах разметался Светлов. Ему нездоровится, он горит как в огне. Рядом со Светловым, свернувшись калачиком, крепко спит Константин Иванович. Светлов бредит и беспрестанно ворочается с боку на бок. Егоров сладко улыбается во сне, смешно чмокает губами. На полу, у печурки, похрапывают двое связных. Спит Сальников. Дремлет дежурный телефонист, уронив на колени телефонную трубку... 

Перед вечером мы схоронили в сосновом бору близ Малых Семенычей наших товарищей, павших в последнем бою. Я при свете коптилки читаю их посмертные записки, найденные при погребении. Писались они «на всякий случай» на обороте адресных бланков, которые носил с собой в кармане гимнастерки каждый фронтовик. Написано немного, но какие это волнующие строки: 

«Я очень не хочу умирать, а хочу жить лет сто. Если же Родина потребует, то отдам свою молодую жизнь, но перед фашистами не отступлю, потому что я люблю свою Родину и ненавижу фашистов!
Николай Симаков (Смоленская область)».
«Дорогие товарищи бойцы и командиры! Одна у меня к вам от всего сердца просьба: если фашистская пуля оборвет мою жизнь до Берлина, а вам удастся там побывать, — напишите мои имя и фамилию на самом высоком здании города вместе с вашими именами, да так, чтобы ни дожди, ни годы не смыли те буквы. Смерть фашистским захватчикам!
Василий Бычков (Ворошиловградская область)». [78]
«Дорогие родители! Мою смерть не позорьте своими слезами. Работайте в колхозе не покладая рук, помогайте разбить фашистского зверя. Это мой вам наказ на случай моей гибели. Не считайте меня несчастным. Погибнуть за Родину — это великая честь!
Степан Буралев (Алтайский край)».
«Передайте родному Азербайджану низкий поклон от его сына. Я выполнил свой долг и защитил родную Москву.
А. Галиев (гор. Баку)».
«Я очень жалею, что не успел вступить в великую партию Ленина. Все бои да бои... Если погибну, обязательно напишите моим родным, что я погиб коммунистом! Матвей Полищук (Гомельская область)».
«Милая, дорогая моя Москва! Родная наша столица! В самые трудные минуты боя я всегда думал о тебе и всегда был готов отдать за тебя и свою жизнь, и свою кровь до последней капли. Не забывай же и ты наши могилы, если мы погибнем за тебя.
Комсомолец Юрий Нелюбин (Ивановская область)».
«Товарищи московские комсомольцы! Не забывайте реки Нары!.. Нам было здесь очень трудно, но фашисты все равно получат «капут»!
Иван Хмелев (Московская область)».
Меня отвлек от этого грустного чтения старшина Простяков. Сорвавшись с верхней обледенелой ступеньки, он кубарем влетел в блиндаж. Почесал ушибленные места, извинился за беспокойство и доложил, что пожаловал с горячим завтраком. Я посмотрел на часы — было уже восемь утра. Надо спешить в первый батальон. Там с утра назначено партийное собрание. 

* * * 

Коммунисты собрались в крытом гумне на окраине Любаново. Принимали в партию товарищей, отличившихся в последних боях. И тут мне сообщили, что со мной хотят увидеться какие-то бойцы. Я вышел. У ворот гумна с растерянным видом стояли три человека в маскхалатах, с винтовками и гранатами: два степенных, пожилых солдата и бойкий молодой паренек. 

— Мы, товарищ комиссар, из шестой роты, — начал молодой. — Вся рота нас к вам прислала. [79] 

— Что-нибудь случилось? — не без тревоги спросил я. 

— Точно так, товарищ комиссар, — заговорил один из пожилых. — Политрук наш, товарищ Аладьин, третий день с нар не встает, шибко болеет... прямо глядеть жалко. А докладывать об этом никому не разрешает, боится, как бы в тыл не отправили. «Малярия, — говорит, — дело обычное. Несколько деньков потреплет и отпустит...» Оно бы ничего, мы бы смолчали, да вот третий день политинформация в роте срывается. Мы уж за новостями к соседям бегаем, а это неоподручно. Помогите, товарищ комиссар, примите меры. Сами понимаете, какое нынче время — без политинформаций никак нельзя... 

Заменить Аладьина было некем. Мне ничего не оставалось, как самому отправиться в шестую роту. 

Узнав о моем приходе, рота тут же собралась в небольшой лощинке, густо заросшей ольховником. Мороз обжигал лица. Командир роты хотел было поискать более удобное место, но бойцы запротестовали: 

— Что мы, товарищ лейтенант, барышни кисейные или дети малые? Чего нам стоит полчаса посидеть на морозе? 

Но на деле эти полчаса обернулись в добрых два часа. Бойцов интересовало, конечно, прежде всего положение на фронтах. Потом начались расспросы о житье-бытье и трудовом героизме советских людей в тылу, о борьбе народных мстителей — партизан. А под конец пришлось коснуться и чисто местных проблем: как в первом батальоне применили пехотное оружие против самолетов врага, что говорят последние пленные о моральном состоянии солдат противника, кто кому опаснее — танк зарывшемуся в землю пехотинцу или пехотинец танку. 

«Домой» я возвращался уже в сумерки и страшно торопился: нужно было поспеть к проводам Белкина. В ночь с 29 на 30 декабря он с десятью удальцами снова направился в Бирюлево разузнать, чем дышат фашисты, сколько их там теперь и каковы их ближайшие намерения. 

Поспел я в самую пору: бойцы уже натягивали маскхалаты, в последний раз проверяли свои автоматы, прилаживали к поясам ручные гранаты. Поговорил с ними минут двадцать, и группа двинулась по облюбованному [80] ею маршруту. Я, Светлов, Егоров и Калиберный проводили разведчиков до опушки леса и долго стояли там, прислушиваясь к каждому звуку за Нарой... 

К ночи мороз ослаб. Небо обложили густые тучи. Пошел крупный, тяжелый снег. Ракеты над немецкими окопами поднимались редко. 

На участке нашей дивизии, как и в прошлую ночь, было почти спокойно, но с правого фланга армии, со стороны Дорохова и Тучкова, доносился грохот артиллерийской стрельбы. Временами он был таким сильным, что даже у нас дрожала земля. Должно быть, била наша дальнобойная, расположенная под Кубинкой. 

Около девяти часов вечера меня позвали к телефону. Начподив Грязнов сообщил, что трудящиеся Узбекистана прислали дивизии новогодние подарки, и не то шутя, не то серьезно приказал: 

— За подарками приходи сам и прихвати с собой человек сорок носильщиков. 

— Зачем же столько? 

— А меньшими силами не поднимешь. Подарков столько, что весь политотдел ими завален. 

— А что за подарки? 

— Верблюды жареные! — засмеялся в трубку Грязнов. — Ну, давай скорее. Не то разберут самых жирных другие. 

Я рассказал Светлову об этом разговоре с Грязновым. К моему удивлению, его нисколько не смутило требование о высылке сорока носильщиков. 

— Я думаю, что сорока человек будет даже мало, — сказал Светлов. — Возьми на всякий случай шестьдесят. 

В блиндаже появился Простяков. 

— Вот и старшина кстати, — обрадовался капитан. — Организуй, Потапыч, команду в шестьдесят человек. За новогодними подарками пойдете в политотдел дивизии. Только живо! 

Минут через двадцать я шагал по узенькой лесной тропинке во главе целой роты, поднятой старшиной по тревоге. Рядом со мною шли Простяков и политрук Шепелев, тоже пожелавший участвовать в этой «операции». 

— И зачем они нам верблюжье мясо прислали? — недоумевал Простяков, всерьез воспринявший шутку начподива. — Верблюды для русского человека животное не съестное. [81] 

— Какое там мясо?.. Нам, наверное, хлопок прислали, чтобы нам помягче было отлеживаться в ожидании, пока фашисты сами из-под Москвы уйдут, — съязвил Шепелев. Он никогда не упускал случая выразить свое неудовольствие нашим продолжительным стоянием на месте. 

Мы подходили уже к политотделу, когда позади, в расположении противника за Нарой, прогремели три взрыва, а потом началась автоматная и пулеметная стрельба. 

— Товарищ лейтенант, Белка к делу приступил... Дай ему бог всяких успехов! — торжественно произнес Простяков. 

— У Белки, старшина, и без господней помощи полный порядок будет, — заметил кто-то. — Его даже бог побаивается. 

* * * 

Светлов оказался прав, посоветовав мне взять с собой побольше людей. Подарков, которые политотдел выделил для наших подразделений, оказалось столько, что и шестьдесят человек с трудом забрали их. 

На обратном пути наша группа напоминала караван в белой пустыне. Мы несли мешки с сушеным урюком и изюмом, ящики с виноградным вином и какими-то сладкими ароматными лепешками, тюки с теплыми вязаными джемперами, носками, варежками. 

— Ведь подумать только — сколько всего понаслали. Ну как тут не лупить фашистов самым смертным боем, — говорил низкорослый боец — разведчик Фомкин, кряхтя под тяжестью туго набитого мешка. 

— Ишь ты, расфилософствовался, — незлобиво оборвал его здоровенный Хомяков, взваливший на свои богатырские плечи большущий ящик. — Ты лучше под ноги гляди. А то, неровен час, где оступишься, разобьешь да рассыплешь все, тогда и тысячей фашистов перед ротой не рассчитаешься... 

Вскоре нас окликнул часовой. 

— С наступающим Новым годом вас, товарищ комиссар, — узнав меня, поздравил он. 

— Спасибо. У вас тут все спокойно? 

— Порядок! Лейтенант Белка с ребятами из Бирюлева уже вернулся и тоже провианту всякого с собой притащил. Да и пленный есть. В вашем блиндаже сейчас. [82] 

Я приказал Простякову заняться подарками, а сам с политруком Шепелевым поспешил в блиндаж. Там толпилось много людей. 

За столом в облаке махорочного дыма сидел Светлов, с расстегнутым воротом гимнастерки и в сдвинутой на затылок кубанке. Сзади него стояли Белкин, Егоров, Калиберный и Кленов. Светлов допрашивал пленного. Это был очень странный допрос, так как пленный не понимал русского языка, а Светлов не знал немецкого. 

Пленный — молодой неказистый парень, белобрысый и худой, как скелет, — стоял перед Светловым, вытянув руки по швам. На все вопросы он отрицательно мотал головой и монотонно твердил одну фразу: 

— Их ферштее нихт! 

— Полюбуйтесь, Владимир Константинович! — кивнув на гитлеровца, воскликнул Светлов. — Вот он, завоеватель Европы, представитель высшей расы, претендент на мировое господство! 

Все захохотали. 

— Эс-эс? — снова обратился капитан к пленному. На этот раз тот понял, о чем его спрашивают: 

— Наий, найн! Их бин зольдатэн... Инфантэр! — быстро забормотал он. 

В клеенчатом бумажнике пленного оказалось десятка полтора писем, около трехсот рублей советских денег и две дюжины фотографий, на которых были сняты могилы и целые кладбища с сотнями березовых крестов. 

— Что с ним делать-то будем? В штаб дивизии отправим? — спросил Светлов. 

— Конечно, прямо к Ивану Федоровичу. Вот, мол, тебе подарочек в знак нерушимой дружбы, — пошутил я. 

— Веди его Сальников, — распорядился Светлов. 

Пленный сразу как-то встрепенулся, резко взмахнул рукой и так же, как раньше выкрикивал «хайль Гитлер!», тонким голосом закричал: «Гитлер капут!» 

Это всех рассмешило. 

— Смотри ты, заговорил, шельма... 

— Не шибко, видать, любит своего фюрера! Первым делом желает ему «капут». 

И как раз в это время Егоров, проверявший бумажник пленного, молча протянул мне обнаруженную им маленькую коричневую книжку. На обложке красовался портрет Гитлера. На первой странице — тупоголовый орел, [83] впившийся когтями в земной шар с фашистской свастикой. 

— Билет члена «Гитлерюгенд»{1}, — пояснил Егоров. — Упрятан был в потайное отделение бумажника. Каков гусь, а? 

— Веди, Сальников, поскорей с глаз долой, — брезгливо поморщился Светлов. 

Когда пленного увели, Белкин рассказал нам о своей «прогулке» в Бирюлево. 

— Нару мы перескочили за любавинскими овинами. Выбрались благополучно на мауринскую дорогу и сразу наскочили на ракетчика. Стоит, гад, недалеко от дороги и не спеша в небо ракеты пускает. Выпустит одну, присядет на корточки и копается у себя под ногами — новый заряд отыскивает. В нашу сторону не смотрит. Я шепнул Казарину из третьей роты: «Ну-ка, Тимофей, сними этого светляка, только без шума». А он, знаете, ведь какой солдат — богатырь. Незаметно подполз сзади к фашисту, выждал, когда тот нагнется за очередной ракетой, да ка-ак саданет его автоматом по голове. Из ракетчика и дух вон. Не рассчитал Казарин удара, перестарался. 

Белкин помолчал, огляделся и, заметив сочувственные улыбки, возобновил свой рассказ: 

— Мы подползли к Бирюлеву с тыла, спрятались за деревьями и стали наблюдать. Слышим, гомонят гитлеровцы возле своих блиндажей. Потом, глядим, построились и затопали в лес, на Маурино. Около взвода их было. Ох, и не терпелось мне, откровенно говоря, угостить эту братию гранатами, да побоялся испортить дело... Стали мы шарить у них в тылу. Никакой артиллерии не нашли, засекли одну минометную батарею и все. Бедновато стали жить фашисты... Снова появилось искушение пошуметь гранатами. И опять не рискнул. Нас всего десяток, а сколько фашистов по всем щелям понапихано — один аллах ведает! Да и задачи у нас такой не было, чтоб пугать их. 

— Приятно толковые речи слушать, — весело заметил Светлов. — Наконец-то ты, Белка, начал в тактике разбираться, как подобает начальнику штаба. Риск — дело хорошее, но когда он без толку — от него один вред. [84] 

— Это, конечно, верно, — торопливо согласился Белкин. — Только до конца я характера не выдержал. Вдруг слышим — машина. Выползла из-за поворота огромная, чем-то доверху груженная, и прямо перед нами — стоп! Из кабины выскочили двое. Один что-то крикнул, подняв голову кверху, и тут из кузова скатился кубарем третий, вот этот самый — «Гитлерюгенд». Шофер с приятелем куда-то исчезли, а «югенд» стал прыгать возле машины, в ладоши хлопать, по бокам себя колотить. Замерз, видно, изрядно. Ну, думаю, помогай, матерь божья, нечестивым рабам твоим в очередном их прегрешении. А мои молодцы уже поняли, подползают ко мне со всех сторон. «Гитлерюгенд» сам к нам навстречу идет. Слышу, кто-то дышит мне в самое ухо, смотрю — Казарин. Показывает на фашиста, плечами пожимает: что с ним, дескать, делать. «Бери, — шепнул я ему, — только без шума и обязательно живьем». Не успел оглянуться, а уж Казарин с Гнатюком тащат помертвевшего от страха «югенда» на мякишевскую переправу, по которой решили мы отходить. Остальные ребята облепили машину — проверяют, что в ней за груз. Оказалось — неплохие вещи. Приказал я хлопцам быстренько нагрузиться новогодними подарками ихними и отходить за Казариным. С собой оставил только Ведерникова да Окопяна. 

— Ну и везет же тебе, Белка, даже завидно, — прервал рассказчика все время молчавший политрук Шепелев. 

— Не перебивайте, скоро уж солнце взойдет, а у нас еще работы по горло, — предупредил всех командир участка. — И ты, Белочка, закругляйся. 

— Слушаюсь, — кивнул головой Белкин. — Ну так вот... Гляжу я, подарков этих в той машине еще на целый батальон осталось. Нет, думаю, не такими гостинцами фашистов на Новый год угощать надо! Приказал Ведерникову и Окопяну отцепить по одной гранатке, да и сам достал одну. Метнули разом — и кувырком в кустарник. Рвануло так, что даже нас из сугроба выбросило. Приподнялся я, гляжу — на месте машины только дымок стелется. Фашисты высыпали из блиндажей, бьют из автоматов и пулеметов в божий свет, а мы целые и невредимые с их подарками уже на переправе... На этом и разрешите закончить, товарищ капитан, — улыбнулся Белкин, вытянувшись перед Светловым. [85] 

Часом позже мы рассматривали белкинские трофеи: двадцать восемь посылок, килограмма по четыре каждая. В посылках шоколад, сигареты, печенье, конфеты, бритвенные приборы, мыло, одеколон, ром. И на всем чужие этикетки: французские, датские, голландские, венгерские, польские. Даже сигареты и те румынские. 

А в двенадцати посылках мы обнаружили швейцарские ручные часы. Первую посылку с часами тут же преподнесли Белкину. Потом вызывали в блиндаж всех участников «прогулки» и тоже вручали каждому по посылке с часами, от души пожелав новых успехов в наступающем новом году. 

Проводив их, я взглянул на свои часы. Было пять минут седьмого. Начинался последний день 1941 года. Включили радио. Передавалась сводка Совинформбюро. Из нее мы узнали, что, разгромив под Тулой вторую бронетанковую армию гитлеровского генерала Гудериана, войска нашего Западного фронта продолжают решительное наступление. На рубежах рек Нара, Протва и Ока нанесено крупное поражение четвертой фашистской армии. «В ходе этих боев, — говорилось в сводке, — разбиты шесть гитлеровских армейских корпусов... После освобождения от противника городов Наро-Фоминск, Угодский завод, Алексин, Таруса, Щекино, Одоев, Черепеть, Перемышль, Лихвин, Козельск и сотен поселков, сел и деревень — нашими войсками тридцатого декабря с боем взят город Калуга». 

В это же утро к нам прибыли из штаба фронта три товарища с поручением организовать новогоднюю радиопередачу для... гитлеровцев. Они привезли с собой специальную аппаратуру. 

Помогать прибывшим добровольно вызвались Белкин и Казарин. Микрофон установили на командном пункте командира второго батальона. Один огромный громкоговоритель закрепили на высокой ели, окруженной густой стеной деревьев, на окраине Мякишева, другой — на противоположной стороне поля, под крышей полуразрушенного любавинского овина. 

Не успели мы справиться с этим делом, как из политического отдела дивизии сообщили о прибытии новых гостей — делегации московских рабочих. И тут же поступил приказ командующего армией генерал-лейтенанта Ефремова о наступлении на город Верею. Сроком полной [86] готовности к наступлению было назначено первое января 1942 года. 

Подразделения нашего боевого участка сводились в особый отряд, которому предстояло действовать в авангарде. В отряд вливались также лыжный батальон автоматчиков и кавалерийский эскадрон. Командиром отряда назначался капитан Светлов. Комиссаром оставляли меня. 

Дел перед наступлением было по горло, но при всем этом мы сумели выкроить время для того, чтобы по-братски принять делегацию московских рабочих. Состояла она из шести человек. Возглавлял ее старый литейщик Иван Матвеевич Корзунов — участник баррикадных боев на Пресне в 1905 году, бывший красногвардеец, раненный в стычке с юнкерами у Никитских ворот в октябре 1917 года, и отец трех таких же, как мы, воинов. 

Встретили делегацию на полянке, окруженной заснеженными елями. Иван Матвеевич вышел вперед и как-то очень душевно сказал: 

— Здравствуйте, дорогие товарищи! Рады вы нам или не рады, но пожаловали мы к вам с трудового фронта разузнать, как живете, как свой план боевой выполняете. Прислали нас рабочие столицы, которые живут сейчас одной заботой, одной думой: как можно крепче помочь вам в разгроме врага. Не совру, если скажу: работаем день и ночь не покладая рук. Я перед войной на пенсию собирался, а теперь вот молодым не уступаю в перевыполнении производственных заданий. 

Иван Матвеевич говорил медленно и пристальным взглядом окидывал наше «хозяйство» — блиндажи, маскировку, проходивших мимо солдат и офицеров. Полушубок его распахнулся — и на груди блеснули орден Ленина и орден Трудового Красного Знамени. 

— Всех нас, приехавших к вам, — продолжал он, — на рабочих собраниях выбрали, и подарков мы с собой привезли от рабочего класса... Маруся! — обернулся Иван Матвеевич к стоявшей позади него красивой девушке в теплом сером платке, в большом, не по росту, полушубке и солдатских валенках, которыми делегацию снабдили в политотделе дивизии. — Выходи, Маруся, докладывай товарищам! Это уж по твоей части. 

Девушка вышла вперед и покраснела. Тонкие темные брови забавно поднялись вверх. [87] 

— Да что ж тут докладывать? Привезли мы каждому бойцу по мешочку. Мешочки девушки наши шили, а что в них положено — сами увидите. Только мы хотим лично подарки эти бойцам вручить и поздравить их с Новым годом. Так в Москве нам наказали... Вот и вся моя речь. 

Маруся отступила назад, но потом, что-то вспомнив, снова шагнула вперед и робко добавила: 

— Когда нас посылали, то наказывали еще, чтобы мы обязательно в окопах побывали, на самой-самой передовой, откуда все-все видно! 

— А не испугает вас такая экскурсия? — спросил Светлов. 

— Меня? — удивилась девушка. — Ни капельки! Я смелая. 

— Марусю надо пустить на передовую, — вступился за нее Иван Матвеевич. — Она у нас текстильщица, обмундирование для Красной Армии производит. А сколько процентов нормы дает, о том пусть сама скажет. 

— Об этом, дядя Ваня, не обязательно, — смутилась девушка. 

— Как это не обязательно? — не уступал Иван Матвеевич. — Товарищи фронтовики должны знать, с кем дело имеют. А может, мы с тобой отсталые и нас вовсе на передовую допускать нельзя? Ну скажи хотя бы, как у тебя с планом в декабре? 

— На двести сорок процентов выполнила. 

— А в ноябре? 

— Двести двадцать. 

— Ну вот, теперь все ясно... 

Решено было облачить делегатов в маскировочные халаты и направить их в подразделения. Вызванные мною комиссары батальонов Егоров и Устинцев сами повели дорогих гостей, строго соблюдая фронтовые правила дневного передвижения. 

Девушке посоветовали отправиться в окопы боевого охранения. Она охотно согласилась. Сменив полушубок на легкую ватную фуфайку и такие же брюки и натянув на себя специально подобранный Сальниковым аккуратненький новый маскхалат, Маруся выглядела красивым, бравым бойцом. Я приказал Сальникову сопровождать ее до того места, «откуда все-все видно». Сержант был несказанно рад такому поручению. 

— Можно идти, товарищ комиссар? — поспешно спросил [88] он, словно боясь, что я могу передумать и послать с девушкой кого-то другого. 

— Иди, но помни, что ты по всей строгости отвечаешь за нашу гостью! 

— Есть, помнить! — молодцевато козырнул Федя и, обернувшись к девушке, с напускной серьезностью произнес: — Прошу следовать за мной! 

— Есть, следовать за вами! — бойко ответила Маруся... 

Ивана Матвеевича мы оставили у себя на командном пункте. Подарки москвичей поступили в распоряжение Простякова, и вскоре он явился ко мне усталый, озабоченный... 

— Не знаю, что делать, товарищ комиссар? 

— Что случилось, Потапыч? 

— Да как же... Понавозили всего, как на свадьбу какую. Хоть гастроном открывай! 

— Ты чудак, Потапыч! Радоваться надо такому случаю, а ты недоволен. 

— Эх, товарищ комиссар! — схватился за голову Простяков. — Я же один мотаюсь со всеми этими мешками да ящиками, прямо хоть караул кричи! Может, завтра прикажут в наступление идти, а у меня еще по боевому хозяйству ничего не готово: с гостинцами канителюсь! Освободите вы меня, пожалуйста, от этой нагрузки. Поручите кому-нибудь другому. 

Пришлось уговаривать старшину довести дело до конца. В помощь ему я приказал выделить по одному представителю от каждой роты. 

* * * 

На той же поляне, где мы встречали московских делегатов, к исходу дня тридцать первого декабря состоялось собрание коммунистов всего боевого участка — последнее партсобрание в бирюлевских местах. Облепленные снегом высокие ели казались окаменевшими белыми великанами. Кто-то однажды назвал эту полянку Колонным залом, и за нею так и осталось это название. 

Разместились кто как. Одни привалились прямо на снег, другие сели, прислонясь к стволам деревьев, на мягкой подстилке из елового лапника. Многие стояли. Все побрились, почистились, как и полагается перед встречей Нового года. [89] 

Стола не было, и члены президиума, в состав которого единодушно был выбран и Иван Матвеевич, руководили собранием стоя. Только секретарь, чтобы удобнее было вести протокол, примостился на каком-то ледяном возвышении. 

Первым выступал Светлов. Он напомнил коммунистам о приказе командующего армией, сказал о новых задачах в связи с переформированием боевого участка в особый отряд, о недочетах, требующих быстрого устранения. 

Я нашел нужным предупредить собравшихся, что в теперешнем настроении наших людей кроется одна большая опасность. Все ждут наступления, как веселого праздника. Но не следует думать, что наступление наше превратится в триумфальное шествие без трудностей и жертв, что враг побежит от нас без оглядки. 

На этом же собрании мы принимали в кандидаты партии еще десять человек. Среди них были Казарин и старшина Простяков. 

Тимофей Казарин, участник многих боев, держался необычайно застенчиво, и это как-то не гармонировало с его могучей фигурой. Он был, пожалуй, выше всех в дивизии. Ему не подходил ни один размер армейского обмундирования: рукава коротки, плечи узки. За все время службы Тимофей не имел ни взысканий, ни замечаний, а воинских поощрений у него было столько, что, как говорили бойцы, и в мешке не унесешь. 

В нашу дивизию Казарин прибыл из-под Калинина, где застрял после ранения в полевом госпитале. Из госпиталя он сбежал, добрался до города Клина и там явился на сборный пункт фронтового формирования с требованием о немедленной отправке на передовую. 

На собрании нашлись товарищи, которые знали Казарина по прошлым делам. Здесь впервые услышали мы, как он еще в первой половине октября ходил в разведку в город Старица за 10 километров от линии фронта. Под началом у него было тогда пять человек. Из них только трое немного владели немецким языком. Казарин же знал единственное слово «хальт», зато произносил его очень внушительно. 

В мутном сумраке осеннего вечера болотами да кустарниками разведчики добрались до города без особых приключений. Там разыскали своих людей, узнали от них [90] о местах сосредоточений войск противника, его артиллерии, танков. Но установить хотя бы приблизительно их численность разведчикам не удалось. В городе стояла кромешная тьма, по улицам и дорогам, визжа, двигались десятки немецких автомашин, грохотали колеса орудийных лафетов, ревели моторы танков. Пользуясь этой сумятицей, разведчики решили заглянуть в старый монастырь на берегу Волги, где, по слухам, располагался фашистский штаб. 

Вокруг монастыря с разрушенной оградой шумела густая роща. На монастырском дворе были разбросаны ящики с разным имуществом, бочки с бензином, катушки телефонных проводов, мотки колючей проволоки. 

Гитлеровцы чувствовали себя здесь как дома. Даже окон не замаскировали. Правда, окна тут были узенькие, похожие на щели, располагались почти вровень с землей. 

Казарин заглянул в одно из них и даже отпрянул от неожиданности. В просторной полуподвальной комнате, уставленной столами, совещались десятка три офицеров с каким-то низеньким, пузатым начальником во главе. Начальник этот что-то кричал, не то браня своих подчиненных, не то инструктируя. 

— Ну, братцы, и карасей же собралось в этом болоте, — сказал Казарин, возвратившись к оставленным в кустах товарищам. — Только их поодиночке не выудишь, скопом глушить придется. Всем нам тут делать нечего, Ступайте-ка вы вон туда — вниз к реке, полежите малость на бережке, а я минут через пяток прибуду. 

Бойцы, пригибаясь и лавируя между деревьями монастырской рощи, побежали к Волге, а Казарин с противотанковой гранатой в руке подался к облюбованному окну. Прошла минута, другая, третья — и земля вздрогнула от взрыва. Над зданием штаба вспыхнуло яркое пламя. На мгновение наступила тишина. Потом затрещали автоматные и пулеметные очереди. 

Разведчики, плотно прижавшись к земле, прислушивались к каждому звуку. Им казалось, что их старшой возвращается слишком долго. Начали уж беспокоиться: «Не случилось ли с ним чего»... Но вот зашевелились кусты, и Казарин появился целым и невредимым. 

— Отходим, ребята, быстрее! — запыхавшись проговорил он. [91] 

Потом, уже в пути, когда вышли за Старицу, остановился, вытер с лица пот и добавил: 

— Ну, споем, браточки, вечную память гитлеровским карасям. Э-эх, как я их жиганул через окошко противотанковой! Вот уха-то будет... 

...Сейчас Казарин стоял перед партийным собранием и рассказывал свою биографию: 

— Двадцать восемь годов мне. Учиться пришлось мало. Семья была большая, ртов много, а работников — батька да я. Работал грузчиком на Волге, под Сызранью. Стахановцем меня считали. 

— А как сейчас служишь? Как Родину защищаешь? — поинтересовался не знавший Казарина Иван Матвеевич. 

— Да так и служу... — Казарин покраснел, смущенно оглянулся. — От фашистов вообще не бегаю. Приказы выполняю. Замечаний от командиров мне не было. 

За прием в кандидаты партии Тимофея Казарина, рядового третьей роты, прикомандированного к команде разведчиков, собрание проголосовало единогласно. 

Настала очередь Простякова. Старшина встал, отряхнулся от снега, упавшего на него с дерева, поправил на груди автомат и вытянулся в струнку, как подобает старому солдату. 

На участке Простякова любили. Молодые бойцы видели в нем заботливого отца, «старички» — бывалого товарища. Старшина особую симпатию питал к «старичкам», разговаривал с ними на «вы», внимательно выслушивал их советы по делам службы, следуя пословице: «Ум хорошо, а два — лучше». Не прочь был Денис Потапыч и выпить в компании «старичков» фронтовые сто граммов, потом потолковать по душам: вспомнить семью, друзей и даже спеть потихоньку «Ревела буря, дождь шумел...». По своей должности он мог бы и не принимать участия в боях, но Потапыч не прятался за кухню, а шел вместе со всеми и всегда был готов к выполнению любого боевого задания. 

— Ну что ж, товарищ Простяков, — раздался голос председателя, — прошу рассказать партсобранию вашу биографию. 

Старшина шагнул вперед: 

— Родился я, товарищи, в тысяча восемьсот девяносто пятом году, в бывшей Воронежской губернии. До революции [92] батрачил у помещиков. Во время первой мировой войны призвали меня на военную службу. Служил в пехоте-матушке, учебную команду окончил, унтер-офицером был. Перво-наперво ранили меня в бою на Золотой Липе. Река такая есть. Георгием четвертой степени был награжден... В гражданскую войну в Богунском полку у товарища Щорса взводом командовал. И в ту пору другой раз меня ранили петлюровцы, под Коростенем... В тысяча девятьсот тридцатом году вступил в колхоз. С тысяча девятьсот тридцать пятого до начала этой войны был председателем колхоза. Награжден грамотой Президиума Верховного Совета РСФСР. В эту Великую Отечественную войну пошел на фронт вместе с двумя сыновьями. Один из них погиб геройски, другой продолжает воевать. 

Простяков помолчал, глубоко вздохнул и по привычке подкрутил ус. 

— Ну, а остальное вы сами знаете... Желание у меня бить фашистов — нестерпимое! Помирать, конечно, не собираюсь, но на войне всяко случается... Так что очень мне хочется стать настоящим, оформленным коммунистом, а не только беспартийным большевиком. 

— Молодец, земляк! — воскликнул вдруг Иван Матвеевич. — Выходит, старый-то конь борозды не портит! 

— Так точно, товарищ делегат! — отчеканил Потапыч под общее одобрение коммунистов. 

— Может, кто хочет задать вопрос товарищу Простякову? — спросил председатель. 

— А как же? Вот я хочу, — послышался из-за сугроба тоненький голосок кандидата партии пулеметчика Тюбикова. 

— Скажите, пожалуйста, товарищ старшина, а как по-вашему, бог есть? 

Раздался сдержанный смех. Старшина побледнел. 

— И пусть он еще ответит, как у него насчет выпивки? Откуда тут, на передовой, водочку приобретает? — «добил» Потапыча старшина второго батальона Ерхов. 

Ерхов как-то и раньше обвинил Простякова в недоливе фронтовых пайков, в том, что старшина участка ущемляет второй батальон, предпочитая первый. Но самые строгие проверки всякий раз устанавливали, что Потапыч точно по нормам отпускает личному составу все, что положено. [93] 

Старшина опять подкрутил ус. 

— Перво-наперво, товарищи, отвечу насчет бога... Я сам замечаю, что иной раз поминаю его. Это, конечно, верно. Увижу, скажем, какие-нибудь неполадки в подразделении — ну и вырвется у меня: «Ах ты господи! Опять, мол, у вас порядка нету». Но, по правде вам сказать, никогда я сроду в этого бога не верил. Просто у меня поговорка такая. А вообще-то, товарищи, конечно, это мелкие буржуазные пережитки, и я их брошу. Даже расписку могу дать партийной организации, что с этой самой минуты ни разу бога не помяну. Я, слава тебе господи, с самой революции семнадцатого года икон дома не держу. 

Собрание разразилось хохотом. Посмеялся вместе со всеми и Потапыч. Потом продолжил свою речь: 

— Теперь Ерхову отвечу. Я понимаю, куда он гнет своим зловредным вопросом. Но только — не выйдет! Не воровать, а воевать пришел на фронт Простяков. Я уж десятков пять, если не больше, фашистов на тот свет отправил. А вот ты, трезвый человек, скажи-ка собранию, как воюешь? Сколько фашистов у тебя на счету значится? 

— Товарищ Простяков! — остановил старшину председатель. — Мы ведь не Ерхова, а вас в кандидаты партии принимаем. Отвечайте на вопросы конкретно! 

— А я конкретно и отвечаю, — обиделся Простяков. 

По кандидатуре Простякова выступало много товарищей: Светлов, Егоров, Белкин, Шепелев. Все отмечали его трудолюбие, заботу о бойцах, его героизм и мужество, но указали и на некоторые погрешности. Простяков стоял весь красный. Видно было, что он глубоко переживает, что не во всем оказался образцовым солдатом. 

— Спасибо за науку, — сказал он под конец. — От всего сердца спасибо вам всем за то, что вы меня так начисто выстирали и просушили. И еще добавляю: как бы там ни было, а на меня можете положиться целиком и полностью. Ни в бою, ни в тылу свою Родину и партию Простяков никогда не подведет. 

За прием Дениса Потапыча Простякова в кандидаты партии тоже проголосовали все коммунисты. В том числе и Ерхов. 

В конце собрания попросил слова Иван Матвеевич, Он передал братский привет от рабочих Москвы, поведал [94] об их героическом труде, об участии в обороне столицы и пожелал нам успехов в предстоящих походах и боевых делах. 

— Дорога ваша нелегкая, товарищи, — сказал он в заключение. — Но мы, большевики, разве боялись когда-нибудь трудных путей? Нет! Мы никогда не отступали от целей, намеченных партией. 

Последние слова Ивана Матвеевича слились со звуками «Интернационала». Первым запел Белкин, и его сразу поддержали десятки голосов: 

Это есть наш последний 
И решительный бой, 
С Интернационалом 
Воспрянет род людской!

Песня уносилась вдаль, в беспредельную высь зимнего неба, где в тот момент появились советские бомбардировщики. Они шли на запад, и казалось, что их моторы вторят нашим голосам. 

* * * 

Было уже темно, когда мы возвращались с собрания. И вдруг над всей округой оглушительно загремел оркестр, исполнявший какой-то фокстрот. Что за черт?! Но тут я вспомнил о прибывших к нам утром радиовещателях и догадался, что это начался их «новогодний концерт». Между деревьями замелькали фигуры бойцов, выскочивших из землянок навстречу непонятному шуму. 

— Братцы!.. Что ж это такое? — прошептал рядом с нами удивленный патрульный. — Никак фашисты загуляли перед своей погибелью? 

Фокстрот вскоре умолк, и тут же, словно из глубины темных небес, зазвучал громовой голос. Незримый оратор на чистейшем немецком языке рассказывал германским солдатам о преступлениях фашизма перед человечеством, о гибельных последствиях захватнической политики фашистских главарей. 

Музыкальное начало радиопередачи, должно быть, ввело немецких солдат в заблуждение. Они, как видно, решили, что это новогодний концерт-сюрприз, подготовленный для них своим командованием. Но когда звуки фокстрота сменились голосом диктора, началась пулеметная стрельба. [95] 

Едва пулеметы умолкли, радиоголос воскрес с утроенной силой. Стрельба возобновилась опять, и голос снова замер. 

Так в течение часа продолжалось это небывалое сражение вражеских пулеметов с незримым радиоголосом. 

Закончив передачу для немцев, громкоговорители на минуту замерли, и вдруг послышалась родная русская речь: 

— Товарищи бойцы Красной Армии! Родина поздравляет вас с наступающим Новым годом! Наше дело правое, мы победим! Под знаменем Ленина, под водительством нашей родной Коммунистической партии — вперед, к победе! 

Вслед за этим полились звуки знакомой, близкой сердцу каждого советского человека торжественной песни. Ее исполнял Краснознаменный ансамбль. 

Великой Отчизны свободные дети, 
Сегодня мы гордую песню всем 
О партии, самой могучей на свете, 
О самом отважном отряде своем...

Песни сменялись одна другой: «Если завтра война», «По долинам и по взгорьям», «Широка страна моя родная». Звучали и незнакомые нам еще, новые фронтовые песни, песни революционных рабочих Германии, французская Марсельеза. [96] 

Вперед, на запад!
Весь первый день нового года мы занимались формированием отряда по новым штатам, дополнительным вооружением подразделений, изучали карты маршрута и необходимые оперативные данные. 

Пополнили людьми и вооружением пулеметную роту. Укрепили и минометную батарею. Начальник артиллерии дивизии добился получения для нее нескольких новых минометов и большого количества мин. 

Услышав об этом, старший политрук Базыкин попросил у дивизионного интенданта две трофейные автомашины и накануне нового года сам помчался в армейский артсклад за боевым имуществом. А утром первого января явился ко мне сияющий. 

— Ну, товарищ комиссар, наконец-то решена горькая проблема. Мины и минометы в батарее. Да этого мало! Еще добавить обещают. Только ты, мол, Базыкин, сам опять приезжай, потому как нахальства у тебя чересчур много, а нытьем своим даже командующего скоро в гроб загонишь. Ну и народ!.. 

В двенадцать часов дня у командира дивизии состоялось короткое оперативное совещание командиров и комиссаров частей. Там было объявлено, что наступление назначено на двадцать три часа. В двадцать два часа тридцать минут начнется артиллерийская подготовка. 

Днем, с попутными машинами, уходившими в Москву из штаба дивизии, мы провожали наших дорогих гостей — делегатов московских рабочих. Ни мне, ни Светлову отлучиться из отряда было нельзя: попрощались с. Иваном Матвеевичем и его товарищами прямо на передовой. 

— Передайте, Иван Матвеевич, московским рабочим [97] и всем дорогим москвичам наш горячий фронтовой привет! — сказал на прощанье Светлов. — Пусть знает родная столица, что врагу никогда в ней не бывать. 

Я посоветовал Светлову отправить вместе с группой бойцов, выделенных сопровождать делегацию до штаба дивизии, лейтенанта Белкина. Сейчас Белка с необычным для него грустным выражением лица тихо разговаривал в стороне с Марусей. 

— Лейтенант Белкин! — официальным тоном окликнул его Светлов. 

Ревностный исполнитель всех светловских приказов, Белка на этот раз недовольно поморщился. Но тут же наскоро пожал руку девушке и побежал к командиру. 

— Я вас слушаю, товарищ капитан. 

— Проводите делегацию до штаба дивизии, — с напускной строгостью, еле сдерживая улыбку, приказал Светлов. 

Надо было видеть в эту минуту лицо Белкина! Оно мгновенно вспыхнуло, засветилось радостью. 

— Есть, проводить делегацию, товарищ капитан! — отчеканил он, скосив глаза в сторону Маруси. — Прикажете исполнять? 

— Счастливого пути! — подмигнул Светлов. 

Скоро, окруженные провожающими бойцами, наши гости удалились по узкой тропинке в глубину леса. Иван Матвеевич шел последним и, часто оборачиваясь, махал нам своей шапкой. 

Ровно в двадцать два часа тридцать минут заговорила артиллерия. Над нашими головами с воем и свистом пронеслись в сторону врага сотни снарядов. Вокруг загудело, затрещало. Такого «угощения» гитлеровцы от нас еще не получали. 

Пока артиллерия выбивала фашистов из Бирюлева, Маурина, Литвинова, мы заканчивали последние приготовления к атаке. Бойцы подтягивали поясные ремни, завязывали вещевые мешки, тесемки на маскхалатах. 

Покидая землянку или блиндаж, они невольно окидывали последним взглядом оставляемое убежище... По земляным стенам и стойкам креплений, как и прежде, сочилась вода, на полу валялись клочки бумаги и всякая брошенная рухлядь. Как всегда, фитиль коптилки пускал [98] вверх тонкую ниточку копоти, а в земляной печурке таяли догоревшие угли. Но теперь все это казалось особенно уютным, и было почему-то жаль, что уже через несколько часов убежище остынет, а потом его совсем завалит оплывшая земля. 

Как ни убоги были эти наши подземные жилища, все же память хранила о них добрые воспоминания. Мы находили тут тепло и отдых. Сырые стены являлись свидетелями многих наших печалей и радостей, хранили немудреные тайны солдатских разговоров, оберегали нас от смертельной опасности. 

Мы знали, что никогда больше сюда не вернемся. Это и радовало, и немного тревожило. В нашей жизни наступал новый день. Как-то все сложится? 

Кажется, изо всего отряда один только старшина Простяков оставался невозмутимым. Размахивая полами маскхалата, он носился по участку и поспевал всюду. 

— Живей, живей, первая рота! Плететесь, как девки, просватанные за немилых дружков, — ворчал он. — Подтянитесь, орлы-пулеметчики. Товарищ старшина Ерхов! Порядочка в батальоне не вижу. 

Не успели замолкнуть пушки, как от Нары донесся треск автоматных и пулеметных очередей. Ожили пустынные берега реки. Раскатилось громкое «ура». Это поднялись в атаку наши вторая, третья и часть пулеметной роты, возглавляемые Калиберным. 

Вскоре оттуда к командному пункту прискакал на взмыленной лошади Белкин. Он уже успел сдружиться с командиром приданного отряду кавалерийского эскадрона и получил у него хорошего скакуна. Разгоряченный быстрой скачкой, Белочка доложил: 

— Бирюлево свободно. Гарнизон гитлеровцев уничтожен. Калиберный и Шепелев с подразделениями вышли на мауринскую дорогу. Вся власть в Бирюлеве и Мякишеве, до образования сельсовета, передана деду Матвею. Он наступал вместе с нами. 

Минут через тридцать выступил весь наш отряд. Никто не отставал. Великая вдохновляющая сила несла людей на запад. Мы знали, что каждый наш шаг вперед — это еще один метр отвоеванной у врага родной земли. 

В ночь на второе января отряд должен был занять деревни Литвиново и Новинское, а на рассвете выйти к [99] Детенкову. Но скоро стало известно, что противник силою до одного стрелкового полка, с минометами и дивизионом артиллерии, закрепился на нашем пути в районе крупного населенного пункта — Плесенское. Там предстояло нам выдержать тяжелый бой. 

Группа Калиберного и один из батальонов Шапкина присоединились к нам на северной окраине Литвинова. Дорога отсюда на Маурино оказалась заминированной. Отряду пришлось остановиться. На небольшом отрезке мауринского тракта, в том месте, где нам следовало его пересечь, саперы обнаружили около сотни замаскированных мин. 

Литвиново — небольшая подмосковная деревушка на мауринском тракте. Перед домиками деревни, покрытыми побуревшей щепой, по обе стороны дороги тянулись ряды тополей и берез. Фашисты, поспешно отступая, не успели, видно, поджечь деревню. Дома были целы, но мы не видели ни одного человека. 

Единственным обитателем Литвинова оказалась черная лохматая дворняжка. Поджимая то одну, то другую замерзшие лапы, собака сидела на крылечке крайнего дома и жалобно выла. Белкин легонько свистнул, подзывая дворняжку. Она стремглав бросилась к лейтенанту и, радостно повизгивая, завертелась у его ног. Потом от Белкина побежала к бойцам, ластилась, прыгала им на грудь, лизала руки со всем собачьим усердием. 

— Гляди, как радуется. Пес, а понимает, что свои пришли, — смеялись бойцы. — Ах ты, умница! 

— С фашистами, видно, знаться не хотела. Хотя они тоже собаки, но эта за родню их не признавала... 

Своим поведением собака сразу же расположила к себе бойцов. Ее гладили, щекотали за ухом, бросали ей куски хлеба, колбасу, сахар. Решено было принять дворняжку в отряд и зачислить на довольствие. 

— Пускай состоит при хозяйственной части, повару Остапчуку помогает. Больно уж симпатична! — высказал общее мнение Тимофей Казарин. 

Так как кличка собаки была неизвестна, хотели тут же окрестить ее заново. 

— Назовем ее, братцы, Жучкой! 

— Да это ж кобель. Какая тебе Жучка. И вообще, Жучка — кличка эта неинтересная. 

— Ну тогда Жук! [100] 

— Или Шарик... 

— Не подойдут такие имена, ребята, — авторитетно заявил Белкин. — Все ж таки это будет теперь пес фронтовой! Надо придумать что-нибудь посолиднее. 

— Товарищи! Назовем его Гитлером! — бухнул, не подумавши, Зябликов. 

— Ты что, Воробей, обалдел, что ли, — набросился на него Казарин. — Где ж это видно, чтобы таким паскудным именем честного кобеля называть?.. 

Вопрос о присвоении клички нашей дворняжке пришлось отложить. Минеры сообщили, что путь разминирован и отряд может двигаться вперед. 

Шли осторожно, растянувшись двумя цепочками, след в след. Путь указывали саперы, вооруженные миноискателями. Любой неосторожный шаг мог привести к гибели. Через командиров и политруков мы предупредили всех бойцов, чтобы никто не прикасался к посторонним предметам. 

В Новинское вступили перед рассветом. Большая зажиточная колхозная деревня выглядела теперь вымершей. У околицы, близ дороги, мы увидели группу расстрелянных советских людей: двух стариков и трех женщин, из которых одна почти девочка. 

Вдоль центральной улицы Новинского вереницей тянулись квадратные холмики с белыми березовыми крестами, на которых висели железные каски. Сотни холмиков, сотни крестов, и на каждом кресте дощечка с именем убитого гитлеровца. 

Первое впечатление, что в Новинском так же безлюдно, как и в Литвинове, оказалось ошибочным. Продвигаясь по улице, мы увидели у одного из домов группу оборванных, изможденных стариков и старух. К некоторым из них жались дрожавшие от холода исхудавшие дети. 

Старики стояли с обнаженными головами. Когда мы приблизились, один из них пошел нам навстречу. В руках он держал краюху черного, как уголь, хлеба, поверх которой серела горсть крупной, похожей на битое стекло соли. Старухи крестились, кланяясь бойцам до земли, и утирали слезы... 

С тех пор прошло много времени. Но всякий раз, когда я вспоминаю дни подмосковных боев с фашистами, мне представляется эта широкая улица, обрамленная [101] двумя правильными рядами березовых крестов под железными касками, и скорбная группа людей, встречающая хлебом-солью своих освободителей. 

Бойцы выбегали из строя, поспешно выкладывали перед первыми освобожденными нами советскими людьми сахар, консервы, давали детям лакомства, оставшиеся от новогодних подарков, наскоро говорили несколько добрых ободряющих слов и догоняли свои подразделения. 

За Новинским высоко в небе появились два вражеских самолета-разведчика. Они сделали над нами несколько больших кругов и скрылись в направлении Вереи. Саперы не успевали разминировать дорогу, которая после Литвинова снова грозила нам неприятностями, и продвигались мы очень медленно. Минная разведка велась тщательно, но все же то тут, то там взрывались замаскированные в снегу сюрпризы и выводили из строя бойцов. 

— Надо что-то предпринимать, комиссар, — встревожился Светлов. — Дорога гиблая... Давай-ка свернем вон в тот лесок, возьмем курс на Детенково по целине. Туговато будет, зато безопасно. 

— А может, и там мины? 

— Там нет! Саперы уверяют, что противник едва успел заминировать дорогу. К тому же, по опушке прошло наше боевое охранение, по их следам и двинемся. 

— Действуй! — согласился я. 

Мы свернули к лесу. Идти по снежной целине было трудно, но зато мин ни в поле, ни на опушке леса не оказалось. Через час отряд вышел к деревне Детенково. Высланная вперед разведка донесла, что и там тоже почти не осталось жителей. Фашисты угнали их с собой при отступлении. Улицы и почти все уцелевшие в деревне дома были заминированы. 

Мы обошли Детенково стороной, по льду засыпанной снегом речки Плесенки, и снова углубились в лес. Там нас встретил конный посыльный от командира первой роты, находившейся в боевом охранении, и, не слезая с лошади, доложил Светлову: 

— Слева движется большая колонна пехоты. Идет спокойно, уверенно, как к себе домой. Издалека не видать — свои это или чужие. Наша рота залегла на бугре против Настасьина и не спускает с колонны глаз. 

— Стрелой лети обратно и передай командиру роты, [102] чтобы с места ни шагу. Продолжайте следить за колонной, а мы не заставим себя долго ждать, — ответил капитан. 

В лесу Светлов оставил с отрядом Калиберного и велел ему привести людей в боевую готовность. Батальону лыжников и кавэскадрону было приказано выдвинуться на западную опушку. А сами мы с командиром, прихватив Белкина и Шепелева, двинулись туда, где залегла первая рота. 

Возвышенность, занятая ротой, была покрыта редким кустарником. Впереди расстилалось широкое поле, за которым чернело Настасьино — деревушка из трех десятков домиков. К западу от нее — снова лес и проселочная дорога, соединяющаяся с трактом на Верею. По этому проселку примерно в километре от нас и двигалась колонна пехоты. Люди шли медленно, опустив головы. Некоторые сгибались под тяжестью минометных стволов и плит. В интервалах между взводами ползли салазки со станковыми пулеметами. Белкин насчитал пятнадцать таких салазок и восемь минометов. Ветер доносил к нам какие-то звуки, но слов нельзя было разобрать. 

Кто же эти люди? Если фашисты, то как они могли оказаться сейчас здесь, вблизи освобожденного нами Наро-Фоминска, и почему идут так беззаботно? Если это свои — откуда они взялись?.. 

Подождали еще и заметили, что люди, составляющие колонну, одеты в шинели. А ведь наши на фронте шинелей зимой почти не носили. Бросилось в глаза и другое: все они без маскировочных халатов. 

Но окончательно наши сомнения рассеял появившийся в воздухе вражеский штурмовик. Самолет снизился над Настасьином, сделал два круга над колонной и в знак приветствия покачал крыльями с черными крестами. Потом он пролетел над лесом и где-то в тылу нашего отряда дал три длинные пулеметные очереди. 

Светлов приподнялся над сугробом: 

— Белка, ко мне! 

— Я здесь, как штык, товарищ капитан! — отозвался лейтенант. 

— Десять станковых пулеметов сюда, на гребень.... Лыжный батальон в обход слева, во фланг... Вторую и третью роты — в деревню бегом, по опушке справа, и чтоб не впускали туда ни души... Минометчикам подготовить [103] огонь по колонне. Остальным — оставаться на месте... Выполняй, живо! 

Белкин взял под козырек и тут же исчез в кустарнике. 

Прошло несколько минут. Колонна приближалась к Настасьину, не ведая о своей обреченности. Вот она, подойдя к повороту проселка, изогнулась и подставила свой правый фланг. Капитан Светлов будто только и дожидался этого. Он рывком выскочил из окопа, и над полем прозвучала команда: 

— За наших погибших товарищей! За смерть советских людей! По врагам нашей Родины — ого-о-онь!! 

Пулеметы огневыми струями хлестнули по колонне. Частой дробью затрещали винтовочные выстрелы. Завизжали в воздухе мины. Ветер поднял над полем снежную пыль, закружил ее легкими белыми вихорьками. 

Колонна врага точно разом споткнулась, потом смешалась и начала быстро таять. Послышался беспорядочный ответный огонь. Фашисты в панике метались по дороге. Путь в деревню им преграждали пулеметчики. Вернуться в лес не позволяли лыжники. 

А тут еще на проселок выдвинулся обоз противника, очевидно тоже не успевший вовремя оставить этот район. На глазах у нас бойцы лыжного батальона окружили его и захватили, почти не встретив сопротивления. 

Вторая и третья роты еще не достигли Настасьина, когда там начался пожар. Задымился один дом, другой, третий... Огонь быстро перекидывался от постройки к постройке. Было очевидно, что дома поджигают фашисты. 

— Комиссар! — окликнул меня Светлов. — Бери эскадрон, спасай Настасьино. 

Я бросился на опушку, где стоял эскадрон, вскочил на первую попавшуюся лошадь и приказал старшему лейтенанту Яснову атаковать Настасьино. 

Кони с места взяли в галоп, и мы вылетели к околице. Оправа со стороны леса, невзирая на обстрел противника, к деревне приближались вторая и третья роты. Конники, осадив разгоряченных коней, оцепили горевшие постройки. Возле домов с факелами в руках суетились эсэсовцы. Они обкладывали все постройки сухой соломой и хворостом, поливали стены бензином и совали под карнизы крыш горящие факелы. [104] 

В одном из домов раздавались душераздирающие крики. Сквозь широкие щели забитых толстыми досками окон было видно, как внутри дома метались обреченные на страшную смерть советские люди. Конники вихрем налетели на поджигателей, засверкали клинки. Наш внезапный налет привел эсэсовцев в неописуемый ужас. Они так и застыли, побросав к ногам горящие факелы. Какой-то толстый фельдфебель, швырнув в сторону пистолет, высоко поднял руки и с заискивающей улыбкой запричитал, ползая на коленях: 

— Гитлер капут... Гитлер капут... 

Остальные последовали примеру своего начальника. 

Стрелковым ротам удалось отстоять от огня несколько подожженных домов, в том числе и тот, из которого доносились крики. Выведенные из огня люди еле держались на ногах. Одежда их была порвана в клочья, лица и руки залиты кровью. Они озирались по сторонам, еще не веря в свое спасение. 

На руках у Казарина я увидел закутанного в тряпье светлоголового мальчугана лет трех. Он даже не плакал. Широко открытыми глазенками водил вокруг, словно стараясь навсегда запечатлеть все увиденное. 

— Витенька! Сыночек мой милый! — вскрикнула вдруг, подбегая к Казарину, молодая женщина. — Жив!.. 

Она приняла сынишку из рук Казарина и, вконец обессиленная, опустилась на снег. 

Тем временем в деревню стали входить и другие наши подразделения. А из нее, по-волчьи озираясь, брело под конвоем около сотни пленных. Но тут были еще не все поджигатели: многие попрятались по дворам. Они долго потом выползали из всех щелей, рассчитывая на милость советских воинов, бросали автоматы и, поднимая вверх руки, без конца повторяли: «Гитлер капут!..» 

* * * 

В первый день отряд прошел километров десять. Минные поля, которые нам пришлось преодолевать, глубокий обход лесом по снежной целине и, наконец, стычка с врагом в районе Настасьина — задержали наше продвижение. Но как бы то ни было, бирюлевские позиции, врага, долгое время считавшиеся неприступными, остались в нашем тылу, мы разбили колонну противника численностью до батальона, разгромили в Настасьине [105] отряд поджигателей, захватили более двухсот автоматов, восемь минометов, пятнадцать станковых пулеметов к обоз в двадцать две подводы с боеприпасами и воинским снаряжением. Это радовало всех. 

А тут еще к концу дня из штаба дивизии сообщили, что советские войска штурмом взяли город Малоярославец, освободили от врага город Старицу и двигаются дальше на запад уже по территории моей родной Смоленщины. Эту весть мы немедленно передали в роты, довели до каждого бойца. 

В Настасьине отряд остался на ночевку. Другие части дивизии расположились позади нас. 

Настасьино не было минировано, и мы все разместились в домах, выставив вокруг деревни усиленные караулы. Светлов еще с вечера ускакал по вызову к командиру дивизии, и на меня обрушились десятки неотложных дел. Почти непрерывно пищали полевые телефоны. На лавках вдоль стен ожидали распоряжений офицеры и солдаты, присланные из подразделений. 

Расстегнув маскхалат и полушубок, я расположился за столом, под самой божницей, и, вооружась терпением, дослушивал доклад старшины Простякова о трофеях. Денис Потапыч настойчиво требовал хозяйского отношения к каждой мелочи, и отвязаться от него не было сил. 

— Плащи непромокаемые куда прикажете девать? Ведь их, дай бог не соврать, больше тыщи штук забрали. 

— Сдай в дивизию. Если там не возьмут — выбрось. Понял? 

— Товарищ комиссар... Да как же так — выбрось? Посудите сами — больше тыщи, и все как на подбор, прямо с иголочки. 

— На кой леший тебе плащи, Потапыч? Нам сейчас не плащи, а полушубки нужны. На дворе мороз почти сорок градусов. 

— Чую, а все ж таки добро. 

— Жалко выбросить — передай освобожденному населению. 

Простяков тяжело вздохнул, почесал затылок и, наклонясь к списку захваченных у врага трофеев, вычеркнул из него дождевые плащи. 

— А теперь насчет коней... С ними зарез будет. По-нашему, по-русски, они ни в зуб ногой: ты ему говоришь [106] «тпру», а он с места вскачь срывается; крикнешь «но-о!», а он сопит да задними ногами брыкает. Ну разве ж это кони? 

— Лошадей всех до единой отправить начальнику артиллерии дивизии. У него, кажется, некомплект. Пускай он их русскому языку обучает... 

У штабной избы послышался дружный хохот, и в распахнувшуюся дверь, прервав доклад Простякова, ввалились раскрасневшийся лейтенант Белкин, политрук Шепелев и боец Казарин. 

— Разрешите доложить, товарищ комиссар, — с трудом сдерживая улыбку, обратился ко мне Белкин. — Наши лыжники в трофейном обозе одного фашистского типа выкопали. Видно, офицер, начальник обоза. Пьян в стельку, еле на ногах держится. Смеется, командует, песни горланит — прямо умора! 

Я распорядился, чтобы ввели пленного. Дверь опять распахнулась, и группа развеселившихся бойцов втолкнула в избу щупленького гитлеровского офицера в чине обер-лейтенанта. С плеч у него сползала стального цвета расстегнутая шинель. Фуражка с круглой кокардой и высоко задранным петушиным верхом, надетая поверх шерстяного подшлемника, сдвинута на затылок. На левом кармане кителя поблескивала эмаль «железного креста». Гитлеровец был весь какой-то измятый, измазанный. 

— Вег!.. Вег!.. — кричал он, указывая длинным волосатым пальцем на красноармейцев и подергивая верхней губой с подстриженными «под Гитлера» рыжими усиками. 

Обер-лейтенант действительно не соображал, где он находится и что с ним случилось. Остановившись перед моим столом, он сделал попытку выпрямиться, но при этом так сильно качнулся, что еле устоял на ногах. Заспанные глаза с красными веками смотрели тупо и бессмысленно. 

Вероятно, приняв меня за какое-то свое начальство, он вдруг выбросил вперед руку и заплетающимся языком выкрикнул: 

— Хайль Гитлер!.. 

Казарин вспыхнул яростью. Он схватил фашиста за шиворот и так его тряхнул, что у того вместе с одеждой затрещали кости. 

— Я тебе, гад, покажу Гитлера. [107] 

— Потише, Тимофей, — остановил разведчика Белкин. — Эдак ты из него всю душу вытряхнешь. 

Казарин в смущении отступил в угол комнаты. А обер-лейтенант вдруг часто-часто заморгал глазами, и лицо его вытянулось. Из головы, видно, вылетел хмель. Он что-то быстро забормотал, озираясь по сторонам. 

Мы опять столкнулись со старой бедой: не было переводчика. 

О пленном обер-лейтенанте я позвонил майору Потапову. Тот очень обрадовался. 

— Давай его поскорее сюда! Сейчас с таким гусем интересно будет потолковать. А то что он под «мухой», так нам это даже на руку. Мы народ не скупой, можем угостить и еще, только бы заговорил по-честному. 

Спешно снарядили легковые санки. Конвоировать обер-лейтенанта в штаб дивизии я приказал Сальникову и Казарину. 

Обратно они возвратились с лейтенантом Цветковым, назначенным к нам на должность начальника разведки взамен выбывшего из строя Китаева. 

История этого назначения была несколько необычной. После боя под Бирюлевом в ночь на двадцать восьмое декабря лейтенант Цветков окончательно свалился с ног. Врачи, пришедшие в наш медсанбат прямо из институтских аудиторий, в порыве своего юношеского усердия обнаружили у бедного лейтенанта около десятка различных заболеваний. Ему угрожала эвакуация в глубокий тыл. Но Цветков категорически воспротивился этому. 

— Вы что, с ума посходили? — срывая с себя одеяла и раскидывая подушки, кричал он. — Я круглый сирота. Для меня полк родным домом сделался. Никуда не поеду! В медсанбате лечите, да поскорей, по-военному, без проволочки. Нет у меня времени с вашими пузырьками возиться, всякую дрянь глотать. 

Цветков написал письмо майору Потапову, который знал лейтенанта и ценил как хорошего разведчика. В письме лейтенант умолял начальника штаба дивизии вмешаться в его дело и не допустить «врачебной диверсии». 

«Прикажите, пожалуйста, врачам, — писал он Потапову, — поднять меня на ноги в двадцать четыре часа и представить на передовую». [108] 

Потапов позвонил старшему врачу медсанбата и попросил его повременить с отправкой Цветкова. Врач заупрямился. 

— Ну, хорошо, — согласился Потапов, — понаблюдайте за ним еще несколько деньков и, если состояние не улучшится, тогда уж отправляйте. 

О разговоре начальника штаба со старшим врачом Цветкову рассказал по секрету санитар Кувыкин. Этот здоровенный парень страдал грыжей и потому был переведен на нестроевую должность. До медсанбата Кувыкин служил в полку капитана Шапкина, хорошо знал Цветкова и почитал его, как великого героя. 

Цветков забеспокоился. В канун нового года он буквально не находил себе места. А тут вдруг подоспело письмо от закадычного друга Белкина. Оно и решило все окончательно. Поздравив Цветкова с наступающим Новым годом, Белкин советовал: 

«Бросай, Ваня, эту медицинскую ловушку и прикатывай скорей в наш отряд. Тут мы тебя мигом вылечим лучше любых докторов. Какие на фронте могут быть болезни, кроме тяжелых ранений? Если ты мне друг, Ваня, и хочешь по-геройски освобождать Родину, кончай с порошками и каплями, прощайся с медсестричками и жми на все педали в нашу сторону. Проси майора Потапова, чтобы он перевел тебя к нам в отряд на разведку, а то ребята с той поры, как не стало Китаева, скучают без хорошего начальника...» 

Воспользовавшись суматохой при отправке раненых и больных в армейский полевой лазарет, Цветков при содействии все того же санитара Кувыкина удрал из медсанбата. Штаб дивизии он догнал в деревне Новинское вечером второго января и сразу предстал перед майором Потаповым. Лейтенант выложил начштадиву все свои просьбы, в том числе и просьбу о переводе из полка в отряд Светлова. И Потапов не устоял. 

— Шут с тобой, — согласился он. — Иди в отряд, принимай разведку. А коль опять свалишься — не показывайся мне на глаза. Возиться с тобой я больше не стану. 

Цветков действительно был болен. Мы сразу все заметили, какой он бледный и как его знобит. Сидя у нас в штабе за столом, он все время зябко кутался в полушубок. Белкин, видимо, понимал, какую он допустил оплошность, [109] подбив друга на бегство из медсанбата, и теперь заботливо суетился возле него, предлагая то чай, то еду. 

Около полуночи повалил мелкий, но довольно сильный снежок. Это было нам на руку. В такую погоду почти не грозила опасность воздушного нападения. В штабной избе воцарились покой и тишина. Десятка полтора связных спали на полу и на лавках. Некоторые громко храпели и разговаривали во сне. На только что истопленной печи расположились Белкин и Цветков. Дежурные телефонисты, не в силах бороться с дремотой, то и дело опускали усталые головы на ящики аппаратов. 

Бодрствовал лишь я — нужно было написать донесение в политотдел дивизии об итогах минувшего дня. На столе передо мной горела свеча, скупо освещая только один угол избы. 

Внезапно мое внимание отвлекли на себя голодные крысы. Их было много в избе, и они рыскали между спящими людьми, нередко вступая в довольно шумные драки из-за хлебных корочек, оброненных на пол. 

Чтобы избавить спящих и себя от этих неприятных и шумливых соседей, я стал шаркать ногами и вдруг почувствовал на себе чей-то пронизывающий взгляд. С неприятным чувством поднял голову... Что за наваждение?! Передо мной, в трех шагах от стола, стоял огромного роста фашистский солдат с автоматом на изготовку. Освещенный тусклым светом мерцающей свечи, человек этот был ужасен. Землистое, заросшее щетиной лицо подергивалось, бесцветные немигающие глаза стеклянно блестели, искривленный рот с гнилыми мелкими зубами был полуоткрыт. На голове у нежданного гостя поверх пилотки был повязан истрепанный женский платок. Шинель изорвана, измята, испачкана землей. 

Немец молчал и не двигался, но дуло его автомата было направлено на меня в упор. Я невольно упрекнул себя за то, что, раздеваясь, перед тем как сесть за донесение, повесил кобуру с пистолетом «ТТ» на гвоздь у противоположной стены. Взять его сейчас было невозможно. Пытаться криком разбудить товарищей — бесполезно: скованные железным сном люди проснутся не сразу, а немец может первой же очередью из автомата уложить и меня, и всех спящих. 

Так и не решив, что же мне предпринять, я оставался на месте под взглядом врага и в свою очередь обозревал [110] его. Это продолжалось, наверное, с минуту. Но вот немец отнял правую руку от автомата и приставил палеи к губам, как бы прося меня не нарушать покой отдыхающих. Затем он приблизился к столу, медленно положил свой автомат и, отступив на шаг, поднял вверх дрожащие руки. 

Я дал ему знак опустить руки и кивком показал на скамейку против себя. Немец тяжело опустился, положил ладони на острые колени, устало уронил на грудь голову. И тут до слуха моего донесся шорох со стороны печи. Лейтенант Белкин сидел там, опустив босые ноги, и в руке его поблескивал большой многозарядный маузер — подарок комдива. 

— Проснулся, начальник штаба? — овладев собой, спросил я. — Видишь, кто к нам пожаловал? Слезай, готовь угощение. 

Появление у стола Белкина с револьвером в руке не произвело на немца никакого впечатления. Он несколько минут сидел молча, потом поднял голову и глухо, с большими паузами заговорил, коверкая русские слова и мешая их с немецкими: 

— Ихь один щель, бешаль... Стрелять меня... Сдесь прищель, а здесь эс-эс подшигаль дома... Много эс-эс!.. Ихь сдесь сидель цвай день... — Немец указал на потолок хаты. — Ихь рус совьет зольдатэн ждаль... Ихь есть геноссе... Фашист, о-о-о! — он поднял руку и провел себе по горлу. — Гитлер — швайн! Война на совьет Руссия плехо... Мой Рур... Мой уголь браль... Мой пролетар!.. Мой здэс... — простонал немец, прижимая к груди ладонь. — Ленин!.. Тельман!.. Фашист там много, — повернувшись к двери, указал он куда-то в пространство. — Ихь много есть сказат... Большой штаб надо... 

В пятом часу утра, когда уже вернулся Светлов, мы заложили санки и под охраной отправили перебежчика к майору Потапову. Утром было произведено тщательное расследование, как смог солдат противника пробраться в штабную избу. Мы опросили всех, кто был этой ночью в наряде — от бойца сторожевого охранения на заставах до часовых у штаба. Расследование показало, что караульную службу люди везде несли образцово, но перебежчика никто не видел. 

Все разъяснилось только днем, после телефонного разговора с Потаповым. Иван Федорович позвонил нам [111] и рассказал, что наш ночной гость оказался солдатом штрафной роты Гансом Беккером, уроженцем Рура, потомственным рабочим-угольщиком, членом Коммунистической партии Германии. Как технически грамотного человека, знающего автодело, его призвали летом 1941 года в гитлеровскую армию и после месячной переподготовки направили под Смоленск, в гараж штаба командующего армейской группы «Центр» генерал-фельдмаршала фон Бока, в качестве механика по ремонту машин. Антифашистская деятельность Беккера в этом гараже дала возможность гестапо быстро установить его принадлежность к компартии. Беккера судили, приговорили к расстрелу, но приговор в исполнение не привели, а сочли целесообразным отправить осужденного в штрафную роту, в самое пекло войны — под Москву, на верную гибель. Обреченную роту бросали в огонь под Вязьмой и Можайском, под городом Клин и на Волоколамском шоссе, а потом, после десятого переформирования, пригнали под Наро-Фоминск. 

Штрафник Беккер давно подумывал о переходе на сторону Красной Армии, и этот замысел он осуществил в ночь на второе января, бежав из роты, располагавшейся в селе Смолинском. За Беккером гнались, вслед ему стреляли, но подмосковные леса укрыли его от преследователей. Прошагав снежной целиной километров пятнадцать, он пришел в Настасьино, надеясь встретить здесь Красную Армию, в тот самый момент, когда в деревне начали орудовать поджигатели. Перебежчик задворками добрался до избы, занятой нами потом под штаб отряда, вскарабкался на чердак и, укрывшись там среди разной рухляди, стал наблюдать через щели за боем, происходившим на улицах деревни. Боясь попасть нам под горячую руку, Беккер не стал объявляться сразу. Он терпеливо дождался на чердаке, когда все успокоятся, тихо выбрался из своего укрытия в сени избы, бесшумно открыл дверь в хату и... предстал передо мною. 

После этого случая мы стали очень тщательно осматривать все чердаки домов в населенных пунктах, которые нам приходилось освобождать от немецко-фашистских захватчиков. [112] 

Бои за Плесенское и Семидворье
В полосе нашего наступления находились большие села — Плесенское и Смолинское. Село Плесенское окружали леса и овраги. Смолинское же, наоборот, было расположено на открытой возвышенности, подступы к которой преграждала только речка Березовка с высокими крутыми берегами. 

По уточненным данным, в районе Плесенского с прилегающими к нему деревнями Ново-Никольское, Васильчиково и Семидворье гитлеровцы оборудовали первую линию новой своей обороны. Кроме пехоты, фашистское командование сосредоточило здесь много артиллерии и минометных батарей. 

Разгром противника, засевшего в этом районе, мы должны были осуществить совместно с полком, которым командовал майор Литягин Алексей Павлович. Действия наши поддерживал своим огнем весь артполк дивизии. 

Выступив утром, отряд втянулся в лес. По прямой нас отделяло от Плесенского всего километра три, но мы шли в обход, по глубокому снегу, и достигли подступов к селу только поздно вечером. Атака намечалась на ночь. 

Еще на марше нас застигла сильная вьюга. Лес раскачивался, шумел и стонал. Но мы не роптали, а радовались непогоде. Снежный буран мешал продвижению, зато надежно скрывал нас. Люди шли организованно, не растягиваясь и не отставая друг от друга. У каждого теплились в голове свои думы, а в душе стояла тревога перед неизвестностью — та тревога, которая необъяснимо точит сердце и теребит нервы любого человека, и мужественного и робкого, когда он идет навстречу смертельной опасности. [113] 

К вечеру вьюга разбушевалась еще сильнее. Ветер свистел и выл в вершинах сосен, сбрасывая с ветвей огромные шапки снега. Впереди, за полем, было село. 

Используя оставшееся до атаки время, мы решили еще раз уточнить расположение сил противника в Плесенском и выслали вперед небольшую группу разведчиков во главе с лейтенантом Цветковым. Никакие уговоры и доводы о том, что ему надо как следует отдохнуть и поправиться, не помогли. Цветков категорически заявил, что не намерен в такое время «валять дурака и даром есть фронтовые харчи». 

— Поведу разведку сам! — твердо сказал он. 

И повел... Времени с того момента прошло много, с минуты на минуту должна была открыть огонь наша артиллерия, а Цветков как в воду канул. 

Легко понять нетерпение, с каким мы ожидали его возвращения. И когда уже все передумали, когда казалось очевидным, что разведчики погибли, перед нами предстал старший сержант Волченков — неторопливый, круглолицый тамбовец, заместитель начальника разведки. 

— Вернулись?! Все живы? Где Цветков? — забросал его вопросами Светлов. 

— Все пока в порядке, товарищ капитан, — спокойно сказал старший сержант. — Разрешите доложить, как приказано. 

— Докладывай! 

— В Плесенском полным полно гитлеровцев. Но все сидят по хатам. На улицах, кроме патрульных — ни души. На чердаках пулеметы расставлены. Минометные батареи у входа в село и за мостом слева. По речке вдоль оврага пять пулеметных дзотов обнаружено. Строили их, видать, наспех... Жители села рассказали, что артиллерия у фашистов стоит на восточной окраине Ново-Никольского, а в Васильчиково фашисты подтянули танки. Из местного населения в Плесенском уцелело всего три семьи. Немцы согнали их в крайнюю баню, там они и живут. Мы к ним заходили. Люди почти помирают. Ни хлеба у них, ничего. А уж как нам обрадовались, прямо передать невозможно. 

— Где же Цветков? — прервал Волченкова Светлов. 

— В деревне он остался, товарищ капитан, — смущенно ответил Волченков. — Дело там наклевывается [114] очень интересное. Штаб фашистский мы в Плесенском обнаружили. 

— Какой штаб? 

— Похоже, солидный, товарищ капитан. За речкой, над самым оврагом, огромный блиндаж, и все их телефонные провода туда сходятся, офицеры один за другим идут. Человек двадцать насчитал их лейтенант, товарищ Цветков, спрятавшись в кустах у того блиндажа, за сугробом. Даже генерал какой-то приехал на легковой машине. Машину около моста оставил, а сам с адъютантом пешим в блиндаж проследовал... Наверное, совещание там у них собирается. А часовой около блиндажа топчется и, видать, шляпа шляпой. Стоит мешком без всякой чувствительности и на нас — ноль внимания. Товарищ лейтенант Цветков приманил меня к себе, за сугроб, да и шепчет на ухо: «Пробирайся поскорей с Ведерниковым на опушку к своим и доложи капитану Светлову, что и как. А мы, говорит, с Казариным задержимся и, как только наша артиллерия по деревне ударит, откроем тут свою бомбардировку. Трахнем противотанковой — весь гарнизон без начальства оставим...» Пробовал я его отговаривать — куда там! И слушать не стал. 

Зная характер Цветкова, мы не удивились этому. Под стать ему был и Казарин. Оба они принадлежали к тому типу людей, которые не умеют отступать перед опасностью. 

Я взглянул на Светлова. Он стоял, прислонившись к бронзовому стволу сосны, и молча смотрел в сторону. Потом резким движением сдвинул на затылок кубанку и, заложив руки за спину, стал нервно шагать по снегу. 

Во время доклада Волченкова к нам подошел Белкин. Лейтенант слушал разведчика молча и только покусывал губы. А когда Светлов отпустил Волченкова и сержант повернулся, чтобы уйти, Белкин остановил его. 

— Слушай, Волченков, — тихо сказал он разведчику, — постарайся, браток, поближе ко мне держаться... Как начнется атака — веди меня прямо на этот блиндаж... 

* * * 

Бой за Плесенское оказался тяжелым и затяжным. Лишь с наступлением рассвета нам удалось выбить противника из села. Деморализованные остатки гитлеровСКОГО [115] гарнизона беспорядочно разбегались, бросая вооружение, автомашины, убитых и раненых. 

В центре села, у просторного, хорошо сохранившегося дома, в котором раньше помещался сельский совет, к Светлову подбежал военврач Козлов. 

— Много раненых, — огорченно сказал он. — Надо поскорее открыть медпункт, а то еще уйму людей потеряем. Где прикажете обосноваться? 

— А вот! Занимайте эту хоромину, — показал Светлов на дом сельсовета. — Здесь и светло, и просторно, только... Кто тут из саперного взвода? — повернулся капитан к группе связных. — А ну, пулей к командиру взвода! Пусть немедленно вышлет двух человек проверить здание... 

Вдоль улицы на резвом белом жеребце промчался командир полка майор Литягин. Как-то в разговоре Литягин высказал мнение, что если уж говорить об образцах воинской доблести из классической литературы, то он считает больше всех достойным подражания гоголевского Тараса Бульбу. И, видно, не случайно конь его имел ту же кличку, что и у Тараса — Черт. 

Литягин слыл грамотным и способным кадровым командиром, но внешне никак не напоминал любимого им гоголевского героя. Рядом со Светловым майор выглядел подростком. Разговаривая, всегда задирал вверх голову, чтобы казаться выше. Носил маленькие, рыжеватые усики. Говорил пронзительным голосом. 

— Нашего майора, как заговорит, слышат все — от начальника штаба до ротных кашеваров, — говорили о нем в полку. 

...Завидев нас, Литягин осадил своего Черта. 

— Здорово, орлы, с праздником! Видали, что от фон Богена{2} осталось? — приподнялся он на стременах, показывая в сторону бежавших гитлеровцев. — Пух и прах... Ну, а у вас как? Потерь много? Теперь поглядывайте в оба! Как бы фашисты, очухавшись, в контратаку не полезли. У них ведь танки в Васильчикове, а до Васильчиково — рукой подать. В случае чего, поддержу слева, а пока до свидания, дорогие соседушки. [116] 

Он дал шпоры коню и, сорвавшись с места, скрылся в переулке... 

В селе догорали подожженные врагом постройки. Снежные вихри то раздували, то прибивали к земле трепещущие языки пламени. Фашисты оставили на улицах завалы из спиленных возле домов берез, яблонь, тополей, из поломанных заборов и палисадников. Эти завалы и дома, превращенные в дзоты, показывали, что противник основательно готовился к уличным боям. 

По всему селу валялись разбитые телеги, сани, военные двуколки, разная домашняя утварь. Зияли свежие воронки от разорвавшихся снарядов, темнели в снегу трупы. 

Возле одного полуразрушенного дома яростно гудела толпа бойцов. Мы со Светловым подошли туда. Бойцы расступились, и перед нами открылась потрясающая картина. В растворе разбитого окна стоял на подоконнике голый замороженный мальчик лет трех, с раскинутыми по сторонам худыми ручонками. Утихший ветер осторожно перебирал его шелковистые белые волосы. Ручки малыша были прибиты к косякам окошка длинными ржавыми гвоздями и хранили на крошечных ладошках следы крови. Широко открытые глаза и рот мальчика как бы взывали к проходившим мимо бойцам Красной Армии, просили отомстить. 

У этого дома мы провели большой, стихийно возникший митинг. И когда выступило уже человек десять, ко мне протиснулся военфельдшер отряда Типунов. Он пришел сюда по приказанию Белкина, который просил меня и Светлова как можно скорее прийти на медпункт. 

— Что случилось? — с тревогой спросил я. 

— Принесли тяжело раненного бойца. Он кончается и хочет вас с капитаном видеть. Только вы поскорее, пожалуйста, очень уж плох... 

Над крыльцом бывшего сельсовета уже плескался большой белый флаг с красным крестом, а под флагом стоял осунувшийся, будто постаревший Белкин. Он молча провел нас за перегородку. Там, на парусиновых носилках, лежал умирающий Казарин. Вытянувшись во весь свой богатырский рост, наш героический разведчик казался еще огромней. Лицо его было залито кровью. Кровь продолжала сочиться из носа, изо рта и ушей. [117] 

Глаза у Казарина были закрыты, и только высоко поднимавшаяся грудь показывала, что он еще жив. 

— Совершенно безнадежен, — шепнул нам Козлов. — Пробит, как решето. Минуты его на исходе... 

Белкин склонился над товарищем: 

— Тимофей, командир с комиссаром к тебе пришли... Ты слышишь? 

Казарин болезненно дернулся, немного приоткрыл затекшие глаза и прохрипел: 

— Блиндаж мы взорвали... с офицерами фашистскими... Много их там было... Никто не ушел... Лейтенант Цветков противотанковую бросил... отскочить не успел... погиб... Я тоже был рядом... меня тоже... Простите... что так вышло... И не забывайте... Похороните нас вместе с Цветковым. Домой напишите... А ребята пускай фашистов... крепко бьют! 

Он еще что-то шептал, но слов уже нельзя было разобрать. На глазах Белкина я впервые увидел слезы. 

Через несколько минут разведчик умер. 

На месте взорванного блиндажа мы обнаружили огромную развороченную яму, полузасыпанную землей, из которой торчали обломки бревен, кирпича, разодранные куски крашеной фанеры. И тут же ничком лежал на снегу Цветков. На правом виске у него виднелась глубокая рана. Разорванный на груди маскхалат был покрыт кровавыми пятнами. 

Бережно перенесли мы тело лейтенанта в село к медпункту и положили рядом с Казариным. Боевые товарищи покрыли их красным полотнищем и сделали вокруг рамку из зеленых еловых ветвей. В течение дня здесь побывали почти все оставшиеся в живых. А перед вечером тела этих двух любимцев отряда вместе с другими воинами, погибшими в бою за Плесенское, и распятым фашистами ребенком опустили в братскую могилу. 

* * * 

Из Плесенского мы выступили в ночь на пятое января. Путь отряда лежал через четырехкилометровый лес на деревню Васильчиково, затем на Семидворье. Захватив эти деревни, мы должны были атаковать с севера Смолинское и, соединясь с полком Литягина, овладеть центральным трактом Наро-Фоминск — Верея. [118] 

По имевшимся у нас сведениям, в Смолинском находилось отделение гестапо и бесчинствовали какие-то следственно-судебные органы. Туда сгонялись для расправы советские граждане из всех ближайших сел и деревень. Там мучили, пытали, расстреливали, вешали. Оттуда многие отправлялись на каторгу в гитлеровский «райх». 

Мы шли лесом, когда услышали слева от себя выстрелы и шум боя. В небе вспыхнуло и погасло яркое зарево. Потом все стихло. Тут же в отряд прискакал связной от майора Литягина. Разыскав Светлова, он доложил: 

— Ново-Никольское наш полк взял. В деревне обнаружена лишь небольшая группа поджигателей. Берем курс на Смолинское. Майор просил сообщить ему данные разведки о селе Васильчикове. В случае нужды — он пришлет на помощь батальон. 

Светлов передал для майора данные разведки и поблагодарил за обещанную помощь. 

К тому времени наши разведчики во главе со старшим сержантом Волченковым, посланные в Васильчиково с вечера, донесли, что там находятся лишь небольшие пехотные подразделения противника, а фашистские танки еще вчера оставили эту деревню и ушли на Семидворье. Разведчики советовали действовать «на ура», брать Васильчиково прямо с ходу. Светлову это понравилось. Атаковать деревню он поручил батальону лыжников и кавэскадрону, а остальные подразделения направил лесом к Семидворью. 

С опушки, по которой, обходя Васильчиково, двигался наш отряд, деревня была видна словно на ладони. Мы наблюдали, как лыжники, будто снежные комья, вкатились на деревенскую улицу, рассыпались по ней и, маневрируя между домами, начали теснить противника. До нас донесся треск автоматных очередей. Захлебываясь, строчили два вражеских пулемета. Но вот из лесу показался эскадрон Яснова. Конники галопом неслись на поддержку лыжникам. Фашисты заметили их слишком поздно. Разрозненные группы солдат противника попытались отойти по дороге на Семидворье, но конники настигли и этих. 

Много гитлеровцев рассыпалось по полю. Барахтаясь в глубоком снегу, побросав оружие и снаряжение, они [119] бежали к нашей опушке, надеясь скрыться в лесу. Их мы встретили организованным огнем, и тех, кто остался в живых, забрали в плен. 

В километре от Смоленского отряд остановился на привал. Бойцы устали, проголодались. Им нужно было дать подкрепиться жирным борщом или хотя бы горячим чайком. 

Расставили караулы и строго предупредили людей: костров не разводить, не шуметь, курить осторожно, не засыпать, быть начеку. 

В лесу сгустились ранние январские сумерки. Небо снова заволокли плотные тучи. Кругом было тихо, лишь монотонно гудели сосны да время от времени вдалеке слышались редкие орудийные выстрелы. 

Я приказал Сальникову разыскать старшину Простякова, чтобы узнать, как обстоит дело с обедом. В последние дни мне совсем редко приходилось видеть Потапыча. 

Простяков не заставил себя долго ждать. Вместе с ним прибежала черная лохматая собачонка. Она с разбегу вскинула передние лапы на грудь стоявшего рядом со мной Белкина, радостно взвизгнула и лизнула лейтенанта в щеку. 

На груди у собаки болтался подвешенный к ошейнику гитлеровский «железный крест». 

— А это что за фюрер? — спросил я Простякова. 

— Да это ж тот, литвиновский, помните? Что круглой сиротой в деревне остался. Теперь по продовольственной части Остапчуку помогает. Никого к продуктам не подпускает без разрешения. Очень умный псина... 

— Кто же его крестом наградил? 

— А это покойный Казарин самолично его удостоил после того, как вместе с Сальниковым фашистского офицера в стельку пьяного в штаб дивизии отвез. Весь хозвзвод при этом присутствовал. Поте-еха!.. Кобель стал по команде «Смирно», как сознательный, а Казарин ему крест подвешивает да так это с чувством и говорит: «Жалую тебя, сучий сын, высшей гитлеровской наградой за твое многострадальное житие при фашистах в деревне Литвиновке. Носи и не позорь свое собачье достоинство, не в пример той двуногой суке, которую мы только что отвезли в дивизию. А имя твое отныне будет — Фонгав». [120] 

Пес, как бы понимая, что речь идет о нем, что старшина его хвалит, подпрыгнул вверх и в знак благодарности «облобызал» в пушистые усы своего доброго покровителя. Потом он отбежал к бойцам, толпившимся неподалеку, и по оживлению, которое там началось, не трудно было понять, что возня с собакой доставляет им огромное удовольствие. 

— А как насчет обеда, Потапыч? — спросил я Простякова. 

— Готов, товарищ комиссар. Котлы под парами. 

— Тогда вели раздавать... 

Старшина молодецки повернулся кругом и отправился выполнять приказание, а я пошел к Светлову. Он разговаривал с прибывшим от Литягина помощником начальника штаба полка. Тот сообщил приятную весть: для усиления удара по Смолинскому дивизии придана из армейского резерва механизированная бригада. Она уже выступила из Наро-Фоминска, к рассвету будет здесь и с ходу ударит в лоб противнику с восточной стороны. 

Горячую пищу и кипяток, приготовленные еще в Плесенском, бойцы хозяйственного взвода несли за отрядом в больших термосах. Ведь кухни не могли следовать за нами, когда мы шли лесом, без дорог, по снежной целине. 

Обед роздали по ротам. Бойцы разместились на пнях, кучах валежника. Простяков, переходя от одной группы к другой, расспрашивал: 

— А ну, сынки, сказывайте — как борщ? 

— Суп хорош, товарищ начхоз! 

— Э-э-эх, сынок!.. Да ты, видать, ничего в еде не смыслишь, — обиделся Простяков. — Сказал тоже — суп. Это же настоящий украинский борщ. Такой можно отведать разве только в самых знаменитых ресторанах да у нас в отряде... А вот когда Смоленское возьмете, всех фашистов там изничтожите, я вам каждому по целому котелку этакого борща отвалю, да еще и граммов по двести на брата поставлю. Ей-богу, не вру!.. 

* * * 

К двадцати двум часам наши передовые подразделения выдвинулись к речке Березовке, а к полуночи, изогнувшись широкой километровой дугой, отряд охватил деревню Семидворье, преграждавшую нам путь к Смолинскому. Поднявшийся ветерок разогнал тучи, и глубокий [121] купол темного неба засверкал яркими звездами. Мороз крепчал. 

Мы со Светловым проводили разведку в Семидворье, а сами вышли на опушку леса. Вдали, за рекой, в зеленоватой мгле ночи угадывалось Смолинское. С разных концов села то и дело взвивались в небо ракеты. Свет их выхватывал из мглы то высокую колокольню, то крыши домов, то посаженные вдоль улицы деревья. Казалось, что село совсем близко. Не хотелось думать, что этот короткий путь будет тяжелым, потребует от нас жертв, огромного напряжения воли. 

Далеко позади нас послышался глухой гул моторов. Он то приближался, то снова отдалялся. 

— Идут!.. Танки наши идут! — прислушиваясь к гулу, зашептал Светлов. 

И почти в то же мгновенье со стороны Смолинского скользнул над полем ослепительный луч прожектора. Он пополз по заснеженным вершинам деревьев, зажигая их белым пламенем, потом поднялся в небо, пошарил меж звездами, снова упал на землю и начал плясать вкруговую по лесной опушке. Мы прилегли на снег. Яркий сноп света долго метался над нами, наконец бросился в сторону и уставился на восток, откуда с гулом приближалась наша механизированная бригада и подходил полк майора Литягина. 

— Почуяла кошка мышку, теперь только повертывайся да поймать себя не давай, — проворчал Светлов. — Скрытно пробраться к селу не удастся. 

И действительно, из-под Смолинского ударили минометы. В воздухе завизжали крупнокалиберные мины. Противник начал обстреливать район сосредоточения литягинского полка. Огонь нарастал с каждой минутой. Но наша сторона не отвечала на это ни единым звуком, будто лес был совершенно пуст. 

Мы со Светловым поспешили к командному пункту, расположенному в укрытой деревьями лощинке. Связисты набросали туда поверх снега елового лапника, и в этом состояло единственное отличие КП от окружающей его местности. Согреться было негде, о сне не могло быть и речи. 

Из офицеров на командном пункте мы застали одного только Белкина. Лейтенант очень тяжело переживал гибель Цветкова. Это отразилось и на внешнем облике [122] молодого офицера. Лицо его осунулось, угасла прежняя жизнерадостность, не было слышно его песен и смеха. Накануне вечером он долго уговаривал Светлова, а потом и меня о посылке его во главе разведчиков в село Смолинское. Мы, разумеется, не разрешили. 

Сейчас он встретил нас с унылым видом. Этот вид и раздраженный, обидчивый тон вывели Светлова из себя. 

— Вы что, товарищ лейтенант, — начал он официально строго, — совсем распустились? Так вот что я вам скажу: дружба дружбой, а служба службой, ваше нытье мешает выполнению поставленной перед отрядом задачи. Начальник штаба должен быть не хныкающей барышней, а мужественным, волевым командиром. Нам поручено дело спасения Родины... 

И вдруг сразу как-то перешел на «ты». 

— Мы тебя любим и уважаем, Белка. Но если не бросишь хандрить — уходи лучше из отряда на все четыре стороны! Найди себе какой-нибудь тихий уголок и нюнься, а нам ты такой не годишься. Понятно?.. Если понятно — постарайся сделаться прежним Белкой, не сможешь — уходи! Майор Потапов тебе в этом поможет. Мы с комиссаром его попросим. 

Белкин выслушал это молча и долго стоял потом один у высокой сосны, углубившись в свои думы. 

Наши связисты быстро установили связь с майором Литягиным. Светлов и я склонились вместе к одной телефонной трубке. 

— Как живете, братишки?! — кричал Литягин. — Мы у себя тоже ничего! Скоро шуметь будем. Собрались все, кому положено; кто пешком, а кто и на колесах. Понятно? Не подкачайте и вы. Не замешкайтесь после пятерки... Действуйте по-стахановски, перелетайте по-чкаловски! 

Этим нехитрым кодом Литягин сообщал нам, что его полк («кто пешком») и механизированная бригада («а кто и на колесах») заняли исходные позиции для наступления на Смолинское и собираются открыть огонь по противнику. «Пятерка» — пять часов утра — время начала штурма нашим отрядом Семидворья, где располагались значительные силы противника, оборонявшие Смолинское. Командир полка просил нас действовать быстрее и, покончив с противником в Семидворье, сразу же идти на помощь ему — атаковать Смолинское. [123] 

Обстрел со стороны противника почти не причинял вреда нашим соседям. На тревожные запросы Светлова по телефону Литягин бодро отвечал: 

— Ничего, живем! Фашисты на ветер швыряют снаряды. Разве ж это работа? Вот мы их научим, как надо работать... 

У нас было законом — прежде чем открывать огонь, выяснять расположение огневых точек врага, его командные и наблюдательные пункты, места скопления живой силы и техники, чтобы бить наверняка. Мы не имели морального права обрушиваться артиллерией на населенные пункты без предварительной разведки, так как в этом случае понесло бы напрасные жертвы оставшееся там население. Этого принципа ведения огня придерживалась вся наша армия, о нем хорошо помнил и майор Литягин. 

Полковая разведка еще с вечера пробралась в Смолинское, добыла нужные сведения, и теперь майор не без основания грозился поражать фашистов точно. 

Противник, видимо, почувствовал, что его окружают. Старший сержант Волченков прислал перед рассветом записку из Семидворья, в которой сообщалось: 

«Дела свои здесь мы закончили и теперь перебираемся в Смолинское. Окопов и блиндажей в деревне не имеется, а фашистов много. У каждой избы топчутся, не спят. Среди улицы на дороге стоит обоз, приготовленный к отправке: пятнадцать машин да десятка два подвод. Подступы к деревне вполне подходящие: с нашей стороны огороды, с противоположной — сады. Если кое-что перебросить в сады и всей силой ударить разом — толк получится».
Оригинальность записок Волченкова объяснялась особыми требованиями, предъявляемыми к нему Белкиным. «Ты не обращай внимания на разные там формальности, — учил его начальник штаба. — Хоть горшком меня называй в своих донесениях, я их в Генеральный штаб отсылать не буду, но зато пиши так, чтоб обстановка была до мелочей ясна». 

Предложение Волченкова было принято и на этот раз. Лыжный батальон с пятью приданными ему станковыми пулеметами направился в обход деревни, чтобы атаковать ее со стороны садов. 

Сильно морозило. Появилась луна. Светлов то и дело посматривал на часы. [124] 

— Так скоро, значит, Владимир Константинович, начнем, — вдруг обратился он ко мне. — Что ж день грядущий нам готовит?.. Его наш взор напрасно ловит, в глубокой тьме таится он, — улыбнувшись, продекламировал Василий Спиридонович, несколько перефразируя пушкинский стих. — Эх! Сколько хорошего и красивого из жизни и души война у нас вырвала!.. 

На какой-то миг Светлов задумался, должно быть вспоминая что-то свое, и опять заговорил стихами Пушкина: 

— Куда, куда вы удалились, весны моей златые дни? 

Потом разом повернулся к лейтенанту Белкину, застывшему с биноклем у глаз: 

— Крой, Белочка, во второй батальон, организуй там все как следует. Не нравится мне что-то новый его командир — Свиридов... Вялый, нерасторопный. Только действуй разумно, не теряй головы. Даешь слово? 

— Даю! — с прежним задором ответил начальник штаба и тут же исчез. 

— Золотой парень! Люблю его, как брата, — глядя вслед Белкину, сказал Светлов. — Чистая душа, насквозь светится. Только узда нужна — слишком горячится. Отличным может стать командиром, но боюсь — не сносить ему головы. За хвост-то все время держать нельзя. 

Капитан снова помолчал немного и обратился уже прямо ко мне: 

— Помнишь, Владимир Константинович, то место у Николая Островского, где он говорит о жизни? «Самое дорогое у человека — это жизнь. Она дается ему один раз, и прожить ее надо так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, чтобы не жег позор за подленькое и мелочное прошлое...» Хорошо сказано! Есть и еще золотые слова, не помню, кем сказанные: «Жизнь сильна девятым валом! В затишье не жизнь, а прозябание!» 

Светлов посмотрел на часы. Стрелки показывали без двух минут пять. 

— Ну, кажется, и наш девятый вал подходит. 

Василий Спиридонович мигом преобразился. С лица слетела задумчивость, глаза загорелись огнем решимости. Он сорвал с полевого телефона застывшую трубку и громко подал команду: 

— Пулеметная!.. Минометная!.. Слушайте обе: ого-онь! [125] 

Я пожал Светлову руку и выбрался на огороды. Длинными перебежками по глубокому снегу двигались к деревне цепи первого батальона. Правее, изгибаясь по опушке, вытягивался эскадрон Яснова, которому предстояло отсечь фашистам путь отступления из Семидворья на Смолинское. 

У противника чувствовалась растерянность. Фашистская артиллерия и минометы открыли из Смолинскогс огонь по Семидворью, где еще находились их же войска. Оказавшись под двойным ударом, застрявшие в Семидворье гитлеровцы заметались из стороны в сторону. Многие солдаты противника бросали оружие и, поднимая руки, сдавались в плен. 

В деревне горело несколько домов. Бойцы тушили пожары, отводили в укрытие уцелевших лошадей из захваченного обоза и с трудом оберегали пленных от неистового натиска худых, оборванных женщин. 

— Не держите! Не держите нас! — кричали женщины. — Пускай поплатятся душегубы проклятые! Своими руками передушим их, окаянных, за горюшко наше лютое, за детишек загубленных... 

Возле женщин суетился старшина Простяков. По внешнему виду начхоза было ясно, что он давно оставил свое хозяйство на попечение повара Остапчука, а сам с первых минут штурма «загулял» в боевых порядках. 

— Перво-наперво, гражданочки, спокойствие и порядочек, — уговаривал он. — Осадите, тетеньки, на задний план. Без вас, родненькие, обойдемся... Да осадите же, говорю, на тротуар! Тоже мне — военный трибунал нашелся!.. Во всяком деле дисциплина требуется... 

Неподалеку распоряжался Белкин. 

— Кожухов! За стогами справа фашисты попрятались. Дай им жизни. Не выпускать ни единого... Мильченко! Двух максимов сюда. Шпарь по сараю. Прямо под крышу — там они... 

Внезапно противник прекратил обстрел Семидворья. Со стороны Смолинского послышался нарастающий рев моторов, и почти одновременно донеслась частая артиллерийская стрельба от васильчиковского леса. Это заработали противотанковые пушки Литягина. 

Мы взобрались на чердак высокого дома и вооружились биноклями. Отсюда было хорошо видно, как из Смолинского [126] к юго-западной опушке леса развернутым строем неслись неприятельские танки. Их было десятка два. 

Но по мере приближения к лесу число танков все сокращалось. Две машины, будто споткнувшись на полном ходу, закрутились на месте, окутанные облаком густого черного дыма. Потом остановилась еще одна, затем еще и еще. Остальные развернулись и, рыча, понеслись обратно. 

— Видали? — спрашивал по телефону ликующий Литягин. — Девять штук угробили, девять на развод оставили. Во какие мы добрые! Даже с фашистами поровну делимся... 

Нам тоже было чем похвалиться. За успешный штурм Семидворья, за большое число пленных и захваченные трофеи командование дивизии приказом объявило отряду благодарность. Приказ мы зачитали в подразделениях и поздравили людей с достигнутыми боевыми успехами. 

Общий штурм Смолинского командование перенесло на ночь. А до той поры полк майора Литягина, механизированная бригада и наш отряд должны были оставаться на занятых позициях и продолжать разведку расположения огневых средств противника, вести наблюдение за скоплением и передвижением его живой силы. 

При занятии Семидворья наши потери оказались небольшими, но обстановка требовала немедленной эвакуации раненых. Для этой цели мы отдали все трофейные автомашины и подводы. 

В просторной избе-пятистенке в одной половине разместили медпункт, во второй — штаб отряда. Когда я пришел в штаб, связисты уже подали туда телефонные провода и Белкин метался от одного аппарата к другому. 

С левого фланга отряда доносили, что в деревне скрывается группа вражеских снайперов, которые берут на мушку наших бойцов и офицеров, не дают им пройти ни по одной улице. Белкин тут же вызвал к аппарату Калиберного. 

— Петр Фомич! Говорят, на твоем участке по задворкам гитлеровские «кукушки» орудуют! Никому из наших по деревне проходу не стало. Так вот, комиссар приказал всех их переловить или уничтожить. Да, именно так. Пошли роту Кленова, пусть прогуляется по деревне... 

Я подошел к окну и сквозь выбитую часть рамы выглянул на улицу. Занятая нами изба стояла немного поодаль [127] от других. Перед окнами высился ряд заиндевелых тополей. Вокруг дома громоздились в хаосе какие-то бревна, гнилая солома, пустые бочки, разбитые повозки. На углу, раскинув руки, лежали два наших бойца. Видимо, они были убиты недавно — одежду еще не запорошил снег и ветер свободно играл полами их маскхалатов. Мимо — туда и обратно — пробегали красноармейцы. Вот один из них, поравнявшись с домом, неестественно изогнулся и грохнулся наземь. Через минуту упал другой. 

«Вражеский снайпер!» — пронеслось у меня в голове. 

Не тревожа товарищей, я выбрался через сени на боковое крыльцо и осмотрелся. Перед крыльцом лежал опрокинутый воз яровой соломы. Лежал он тут, надо полагать, с осени. Солома обледенела и напоминала какое-то оборонительное сооружение. Никаких подозрений у меня она не вызвала. 

Я сошел с крыльца и хотел было обойти солому, чтобы осмотреть убитых солдат, как где-то рядом со мной треснул глухой выстрел. Новый боец, появившийся из-за угла, взмахнул руками и упал перед домом на трупы товарищей. В момент выстрела я заметил, как вздрогнула и чуть шевельнулась соломенная куча. 

Укрывшись за косяком двери, я стал внимательно наблюдать за ней. Не прошло и минуты, как снова раздался выстрел, и опять в том же месте зашевелилась обледеневшая солома. 

Сомнений не осталось: фашистский снайпер укрывается здесь. Я вынул пистолет, сделал два — три осторожных шага, раздвинул солому и увидел широченную спину в темно-серой шинели, перепоясанной ремнями. Указательный палец у меня инстинктивно нажал спусковой крючок. Прогремели три выстрела. Спина фашиста осела. Я был уверен, что убил его наповал. Но, к моему удивлению, в следующий миг из соломы выполз гитлеровский офицер. В руке он сжимал рукоять парабеллума и, словно не замечая меня, смотрел налитыми кровью глазами куда-то в сторону. Еще мгновение — и я разрядил бы весь магазин пистолета в грудь врага, но гитлеровец вдруг опустил голову, судорожно дернулся и стал медленно опускаться на землю. 

Это был финал нашего боя за Семидворье. [128] 

Штурм Смоленского
К вечеру стало известно, что с наступлением темноты немецко-фашистское командование намеревается отвести из Смолинского некоторые свои части, эвакуировать складское имущество и раненых, угнать в неволю советских людей, томившихся в застенках гестапо. 

Нашему отряду было приказано: в девятнадцать ноль-ноль перекрыть дорогу из Смолинского на Верею — главный и наиболее удобный путь отступления противника. 

Из Смолинского на Верею имелась и еще одна дорога — южнее, через деревню Грибановку, но она тянулась лесом и контролировалась сильным отрядом нарофоминских партизан. Руководили этим отрядом секретари райкома партии — Федор Михайлович Пономарев и Николай Алексеевич Чечин да старый рабочий-большевик Василий Андреевич Дегтярев. 

Нам предстояло пройти около двух километров по снежной целине широкой низиной, переправиться через овраг у речки Березовки и, обойдя Смолинское, выбраться на опушку леса между Смолинским и деревней Назарьево. В путь двинулись с наступлением сумерек, оставив тылы отряда в Семидворье. Бойцы, выбиваясь из сил, тащили на себе три противотанковые пушки. Глубокий снег не давал нам возможности воспользоваться ни конной, ни механической тягой. 

Но как бы то ни было, к 22 часам отряд достиг места, облюбованного для засады. Подразделения расположились скрытно по обеим сторонам широкого тракта. Старший сержант Волченков сразу же расставил своих «слухачей» по всей дороге вплоть до Смолинского, а сам вместе с разведчиками Сумрачевым и Ведерниковым пробрался даже на западную окраину села. [129] 

Надо сказать, что нашим разведчикам очень помогали оставшиеся в захваченных гитлеровцами селах и деревнях советские люди. С опасностью для жизни они следили за действиями фашистов и передавали нам добытые сведения. В каждом населенном пункте были свои деды Матвеи. Да и не только деды. Разведку в нашу пользу вели и женщины, и подростки, и даже дети. Мы всегда знали, что происходит в лагере противника, нам хорошо было известно расположение его сил, оборонительных сооружений. 

Ночь на седьмое января 1942 года навсегда сохранится в моей памяти. Свыше пятисот трупов фашистских солдат и офицеров и около полутораста взорванных и сожженных машин остались на полукилометровом отрезке дороги, где действовал наш отряд. 

Еще с вечера, когда подразделения занимали свои места, мне позвонил комиссар второго батальона Устинцев. 

— Что ж это такое? Заперли наш батальон позади всех. Что мы тут сделаем? Светлов, известно, к Калиберному благоволит. Тому всегда почет, а мы вечно в хвосте. Нельзя ли передвинуть нас поближе к Смолинскому? 

Подобные разговоры возникали не редко. Светлов таких жалобщиков не любил, резко обрывал их, но жалобы все же продолжались. 

Узнав, о чем говорил со мною Устинцев, командир отряда и на этот раз рассердился не на шутку. Он подбежал к телефону: 

— «Звезда», «Орел», «Ракета», «Роза», «Саратов», — перечислял он позывные командиров подразделений. — К аппарату, живо! Слушайте все, говорит «Маяк»! Прекратить болтовню насчет участков. Занимать позиции согласно приказу. В бою все места хороши. В пять часов утра я посмотрю вашу прыть на деле! 

К пяти часам мы должны были снять засаду и атаковать Смолинское с тыла. На это же время планировался удар по засевшему в селе противнику силами механизированной бригады и полка Литягина. Но уже с полуночи из Смолинского началось массовое бегство гитлеровцев. Они мчались на автомашинах, шли пешком, передвигались на лыжах. 

«Парад» открыла автоколонна. Она следовала без света, но Волченков успел своевременно предупредить [130] нас, и мы хорошо подготовились к встрече. Из донесения Волченкова нам стало известно, что на половине автомашин вывозится личный состав какой-то технической части и чины службы безопасности СС. Остальные 25–30 машин были загружены военным имуществом. 

Голова колонны подошла к месту засады и остановилась. Гитлеровцев поразило множество трупов их соотечественников и нагромождение машин, разбитых нами поодиночке. Из-под брезентовых покрытий грузовиков высыпали солдаты, столпились, загалдели. По колонне разнеслась хрипловатая команда, и солдаты начали поспешно расчищать путь, сбрасывая на обочины тракта трупы убитых и обломки машин. По мере освобождения дороги за солдатами тихим ходом продвигались автомобили. 

Наши подразделения затаились, терпеливо ожидая сигнала с командного пункта отряда. Такой сигнал последовал, когда вражеская колонна втянулась в подготовленную для нее западню. Светлов вызвал к телефону «всех» и подал короткую команду: «Ого-онь!» 

Разделенная на две части пулеметная рота одновременно ударила по голове и хвосту колонны. Батальон лыжников вторил пулеметчикам автоматными очередями, а стрелковые подразделения откликнулись дружными залпами из винтовок. 

Вражеская колонна уже не могла двигаться ни вперед, ни назад: на дороге образовалась пробка. Возле машин в панике метались солдаты и офицеры противника. Прошло всего несколько минут, и вся автоколонна превратилась в один пылающий костер. Окрестность потрясли сильные взрывы: это огонь добрался до ящиков с боеприпасами. Взрывы сметали с тракта живых и мертвых... 

Не успели мы покончить с автоколонной, как появились новые подразделения фашистов, бегущих из Смолинского на Верею. Их мы встретили так же организованно, и дорога вскорости обезлюдела. В очередном донесении, переданном по эстафете, Волченков сообщал: 

«Отступавшие из села фашисты возвращаются обратно. Они мечутся по улицам, ищут укрытия от артогня, который и нас самих в жуть приводит. Позиции противника в Смолинском обрабатывают, как видно, не только артиллеристы дивизии, но и вся артиллерия мехбригады». [131]
Волченков указывал места скопления гитлеровцев, расположение их огневых точек и рекомендовал ввести в дело отрядные минометы. «За нас не волнуйтесь, — успокаивал он. — Мы обосновались надежно». 

Часы показывали четыре. До начала штурма оставался один час. Нам предстояло пройти еще два километра по совершенно открытому полю. Гитлеровцы теперь уже знали о нас и наверняка предугадывали дальнейшие намерения отряда. Нельзя было рассчитывать на то, что нам удастся подойти к селу скрытно. 

Мы поднялись с места и двинулись к Смолинскому, по возможности рассредоточившись. Некоторые подразделения шли по пояс в снегу, и, несмотря на сильный мороз, по лицам бойцов бежали струи пота. Тяжелее всех опять пришлось нашим батарейцам. Они, кряхтя, тащили тяжеленные минометные стволы, плиты, зарядные ящики, проваливались в сугробы, падали, поднимались, стреляли и снова шли вперед. 

— Поднажмем, товарищи, поднатужимся! — хрипел сам изнемогавший от усталости старший политрук Базыкин, перебегая от одного расчета к другому. — Где наша не брала? Еще ход, а там и в дамки!.. Ты что, Перепелкин, нос повесил, или просватали? Не кручинься, милок, не дадим женить на немилой. Всей батареей выручим!.. 

На изможденных лицах бойцов появлялись улыбки. Солдаты подтягивались. А голос Базыкина слышался уже в другом месте: 

— Не задерживайтесь, братцы! Вперед! Вперед!!. 

Гитлеровцы встретили нас довольно сильным, но беспорядочным огнем. Били из пулеметов, минометов, из легких полевых орудий. В небо непрерывно взвивались ракеты, освещая подступы к селу. Пришлось еще больше рассредоточиться и продвигаться короткими перебежками. В подразделениях появились убитые и раненые. Тяжело было видеть, как окровавленные люди барахтаются в снегу. Но обстановка боя не позволяла задержаться ни на минуту. Утешало только то, что позади нас шел самоотверженный коллектив медработников во главе с военврачом Козловым. 

Вот упал кто-то совсем рядом со мною. Я оглянулся и узнал Белкина. Он ответил на этот мой взгляд какой-то болезненной улыбкой. В пылу боя лейтенант потерял каску, и теперь его голову покрывал только сбившийся на [132] затылок, потемневший от пота серый подшлемник, похожий на чепчик ребенка. 

— Наверное, подумали, что меня ранило? — заговорил Белкин. — Ни черта! Только споткнулся... Капитан там о вас беспокоился. Он — у дороги, с батальоном Калиберного... Ну и жарко! Нет ли у вас, товарищ комиссар, чем горло промочить? Все горит у меня внутри, а фляжки как не бывало — оборвалась где-то... 

Я окликнул забежавшего немного вперед Сальникова и протянул лейтенанту фляжку. Белкин жадно прильнул к ней воспаленными губами. 

В это время рядом разорвалась крупная мина. Меня словно кто-то ударил молотом в правый висок. Острая боль прошила голову, изо рта потекла кровь, в ушах зазвенело, перед глазами вспыхнуло ослепительное пламя. Но сознания я не потерял и, переждав очередную волну пулеметного огня, поднялся вместе с цепью бойцов второго батальона. 

— Товарищ комиссар! — услышал я рядом голос политрука роты, с которой двигался. — Сейчас передали, что убит комбат Свиридов. 

Свиридов?.. Почему-то вспомнилось, как отозвался о нем Светлов вчера перед штурмом Семидворья. И я почувствовал неловкость, точно провинился в чем перед погибшим товарищем. Но копаться в своих чувствах было не время. 

— Белочка! — крикнул я немного оглохшему начальнику штаба. — Свиридов приказал долго жить. Принимай командование вторым батальоном да пошли связного уведомить об этом Светлова. 

Это поручение будто прибавило сил Белкину. Он решительно повел батальон на штурм Смолинского. 

Когда стрелка часов подходила к пяти и до села нам оставалось преодолеть каких-нибудь метров триста, с противоположной окраины Смолинского донеслось дружное «ура». Это поднялись в атаку овладевшие восточными и южными подступами к Смолинскому батальоны майора Литягина и ринулась вперед механизированная бригада. 

Огонь противника сразу ослаб. На левом фланге отряда, где продвигались цепи первого батальона, взвилась ввысь красная ракета. Отряд тоже закричал «ура» и неудержимо понесся вперед. [133] 

Обгоняя стрелковые роты, точно стая белых птиц, промелькнул батальон лыжников. 

От меня ни на шаг не отставал Сальников. Кажется, он жил одной мыслью — как сделать так, чтобы я остался невредимым. Но это была нелегкая задача. Уцелеть в такой заварухе — дело мудреное. Каждый из нас потерял в тот миг ощущение отдельной личности, растаял в общей массе, забыл, что такое «я», мыслил и жил только понятием «мы», стремясь во что бы то ни стало достигнуть поставленной цели. Первыми ворвались в село лыжники, следам за ними — третья рота лейтенанта Кленов а. Разгорелись уличные бои. Гитлеровцы засели на чердаках домов, в сараях, за изгородями, укрылись за сугробами. 

Наши бойцы были к этому подготовлены. Тактике уличных боев мы учили их еще будучи в обороне. Каждый знал, что в таком бою главными средствами являются штык, меткий выстрел и ручная граната. 

В одном из домов на главной улице отчаянно оборонялась группа фашистских автоматчиков. Но вот сюда подоспел со своими пулеметчиками Шепелев. Приказав командиру первого взвода — лейтенанту Сидоркину подготовить к открытию огня по дому два максима, Шепелев вскочил на крыльцо и скрылся в темноте широких сеней. Все, кто видел это, всполошились. Гибель Шепелева казалась неизбежной. Сидоркин с несколькими бойцами стремглав кинулся на выручку. Но стрельба из окон дома вдруг прекратилась, и поспешившие на помощь Шепелеву пулеметчики ясно услышали его яростный крик, сопровождаемый длинной автоматной очередью. 

Мы с Сальниковым вбежали в этот же дом, когда там уже водворилась тишина, и нашим глазам представилась незабываемая картина. В большой комнате со сломанными перегородками в разных позах валялись на полу фашисты. Восемнадцать человек! Тут же стоял Шепелев — бледный, до крайности возбужденный. А Сидоркин и прибежавшие с ним пулеметчики собирали и складывали в кучу трофейные автоматы. 

Увидев живого и невредимого Шепелева, я кинулся его обнимать. 

— Жив, орел? 

— Жив, товарищ комиссар, — ответил он, сам, по-видимому, удивляясь, что и на этот раз все обошлось для него благополучно. [134] 

Отличился в этом бою и Белкин. Приняв командование вторым батальоном, он вырвался с одной ротой далеко вперед и оказался в окружении противника. Но вместо того, чтобы пробиваться обратно к отряду, Белкин повел роту дальше, к церковной площади в центре села. Площадь оказалась забитой гружеными автомашинами. Возле машин панически метались гитлеровцы. Число их намного превосходило численность роты, с которой шел Белкин, и все же он решил атаковать противника. Атака удалась. Мы застали ликующего Белкина на площади, заваленной трупами противника. Он с радушием гостеприимного хозяина встречал стекавшиеся со всех сторон передовые подразделения литягинского полка, мехбригады и нашего отряда. 

На улицах стали появляться скрывавшиеся в погребах и подвалах жители: старики, женщины, дети. Одна из рот освободила большую группу советских людей, запертых фашистами в темный колхозный амбар. Их намеревались то ли угнать при отступлении, то ли уничтожить. Истощенные, оборванные люди, плача от радости, обнимали своих освободителей. Красноармейцы подхватывали ребят, гладили шершавыми ладонями их немытые, лохматые головенки и, как всегда, совали им в руки хлеб и сахар. 

Над зданием школы заполыхал большой красный флаг. По площади торжественно проследовали конники Яснова с дружной песней: 

От края и до края, 
От моря и до моря 
Берет винтовку 
Народ трудовой, народ боевой, 
Готовый на горе, 
Готовый на муки, 
Готовый на смертный бой...

Скоро подошли и наши верные заботливые спутницы — походные кухни. Навстречу улыбающимся поварам полетели веселые шутки: 

— Гляди, братцы, политико-моральное состояние подъезжает! 

— Эй, Лукин! Сколько за ночь гитлеровцев утопил в пшенной каше? 

— Да ты что, очумел, что ли? — обиделся повар из [135] Литягинского полка. — Стану я такой падалью солдатскую кашу портить. Она у меня русским маслом сдобрена. 

Особый восторг у бойцов отряда вызвало появление наших кухонь. Картина была достойна кисти художника. Впереди процессии важно шагал старшина Простяков, обвешанный гранатами и с неизменным автоматом на груди. Усы его молодецки подкручены вверх, что свидетельствовало о хорошем настроении. За старшиной, подняв хвост, выступал пес Фонгав с железным крестом на шее. На первом котле восседал старший повар Остапчук, маленький, толстый человек с прозвищем Спесь. Неизвестно, почему бойцы дали ему такое прозвище, — характер у него был вовсе не спесивый. 

Остапчук держал в руках поварской черпак, как держат «на кра-ул» винтовку, и улыбался во весь свой широкий рот. 

Начались обычные шутки по адресу Фонгава: 

— Ребята, гляньте-ка, фашист бежит! Да еще с орденом. Откуда он тут взялся? 

— Это, видать, сынок Геббельса псом обернулся. 

— Ну, товарищи, просто диво, фашисты в кобелей превращаться стали. 

— А может, это, братцы, самый всамделишный замаскированный шпион? Высмотрит, вынюхает, что у нас тут делается, да и айда к своим, с информацией! 

— Перво-наперво, это не фашист, а наш русский, колхозный кобель, — заступился за собаку Простяков. — Довольно, стыдно вам, сынки, порядочного кобеля всякими гадкими словами обзывать. А что на нем крест фашистский, так это неважно. Собаке такая награда вполне подходит. 

Досталось и Остапчуку. 

— Много, видать, каши потребляешь? — спросил его первый литягинский балагур, долго и внимательно разглядывая толстого повара. 

— А чего ж мне теряться. Она в моей власти, — отпарировал Остапчук. 

— Повар, он и есть повар, — опять вступился Простяков. — Не зря же в священном писании сказано, что господь бог сотворил для человека пищу, а черт — повара. 

Кругом снова все захохотали... 

Сразу же вслед за кухнями появились и санитарные машины, пришедшие из Наро-Фоминска. Они останавливались [136] у помещения, где разместился наш медпункт, принимали раненых и, осторожно объезжая неровности, увозили их в тыл. Вокруг домов и построек сновали саперы с миноискателями, громыхали кабельными катушками связисты. Маскируясь за деревьями и постройками, поднимали к небу длинные стволы зенитные орудия, готовые в любую минуту отразить нападение с воздуха. 

В бою за Смолинское смертью героев пали наши разведчики — старший сержант Волченков и ефрейтор Сумрачев. До последней минуты они не оставляли своего поста. Об их подвиге мы узнали от Ведерникова, которого раненным подобрали бойцы роты лейтенанта Кленова. 

— Все шло у нас как по маслу, — рассказывал он. — Засели мы в сарае и в щелки наблюдаем за фашистами. Я и Сумрачев по очереди бегали к своим с информацией. Гитлеровцы нас не замечали и не тревожили. Но едва вы стали наступать, а фашисты бить по вас из пулеметов, Волченков поднялся и говорит: «Кончай, братцы, курортничать, айда гитлеровские пулеметные точки сшибать». Мы выползли из сарая. Штук десять точек посшибали гранатами, а вот на этой, что с двумя пулеметами, засыпались... Первыми гитлеровцы Сумрачева заметили и сразили очередью из автомата. Увидев такое, товарищ Волченков не выдержал: выскочил из-за сарая да как пустит в них противотанковой! И про самого себя от ярости забыл — даже не прилег... Спасу нет, как рвануло! Меня шагов на десять отбросило. Но я очухался быстро. Приподнялся, вижу, рядом новый пулемет кудахтает. Саданул я по нему последней гранатой и сознание потерял. А тут и вы подоспели... 

* * * 

В обед мы получили приказ командира дивизии о слиянии нашего отряда с литягинским полком. Это диктовалось многими обстоятельствами, но главной причиной слияния было, пожалуй, то, что за последнюю неделю боев и мы и литягинцы понесли чувствительные потери. 

Я вступил в исполнение обязанностей военного комиссара полка. Светлову предложили должность начальника штаба в соседнем полку, но он не захотел и слушать об этом. Его больше устраивала прежняя должность командира батальона. И командование уважило эту просьбу. В батальон Светлова после переформирования вошли [137] лучшие подразделения отряда, в том числе и рота Кленова. 

Калиберный также пожелал оставаться на прежнем месте — заместителем у Светлова. Остались с ним и Белкин, и старшина Простяков. 

Едва покончили с переформированием, как разведка сообщила, что на стороне противника наблюдается оживление: из Вереи через Симбухово спешно перебрасывались навстречу нам танки, бронетранспортеры, автомашины с живой силой и боеприпасами. Все это сосредоточивалось в районе деревень Субботино и Назарьево. 

А в Смолинском, в здании сельской школы, собрались тем временем местные жители и звали меня побеседовать с ними. Я, конечно, сразу же направился в школу, прихватив с собой секретаря партбюро полка старшего политрука Иванова. Но по дороге мы были остановлены старшиной Простяковым. Загадочно улыбаясь, он попросил разрешения доложить. 

— Тут бабы бургомистра какого-то поймали, а с ним еще двоих... Чудно как-то по-ихнему называются. Полицаи, что ли... Предатели Родины, одним словом. Как прикажете поступать? 

— Сдайте их в дивизию, — ответил я. — Там знают, как поступить с предателями. 

Простяков замялся. 

— Да видите ли, товарищ комиссар... Сдавать-то почти нечего. Одни клочья от них остались. Всыпали им односельчане за прошлые обиды. Еле отбил. Сподручней бы не в штаб дивизии, а прямо, как говорится, на погост их отправить... 

Я повторил приказание, и вместе с Ивановым мы опять зашагали к зданию школы. 

Обширный школьный зал оказался переполненным. Кроме местных жителей, сюда пришло много наших солдат, сержантов и офицеров. В глубине зала висел на стене старый поблекший портрет великого русского полководца Суворова, окаймленный лавровым венком. Под портретом на только что сколоченных подмостках стоял лейтенант Белкин и читал стихи. Он повернулся вполоборота к великому полководцу и, казалось, обращался прямо к нему: [138] 

Батька! Брось свою могилу, 
К нам скорей иди 
И на злую вражью силу 
Снова нас веди. 
Вечно будешь жить в потомках 
Грозен и велик. 
Брось лежать в своих потемках, 
Выходи, старик!..

Гром аплодисментов и дружное «ура» покрыли последние слова Белкина. Даже задрожали оконные стекла и запрыгало пламя в керосиновых лампах, подвешенных к потолку. 

Потом в руках лейтенанта появился баян. Белкина со всех сторон окружили голосистые запевалы из батальона Светлова, и свободно полилась всеми нами любимая песня: «Широка страна моя родная». 

Через разбитые стекла звуки песни вырывались на улицу, где уже собралась большая толпа солдат и жителей, которым не хватило места в помещении. Одна песня сменялась другой. Пели «Легко на сердце от песни веселой», «По долинам и по взгорьям», «Мы не дрогнем в бою за столицу свою», «Синий платочек». 

В «антракте» выступил Иванов. Потом говорил я. Мы рассказывали освобожденным жителям о положении на фронтах Великой Отечественной войны, о неминуемой катастрофе, перед которой встала гитлеровская Германия. У людей еще больше прояснились лица. Какая-то женщина вышла вперед и, поклонившись в пояс, сказала: 

— Спасибо вам, родные. Спасибо всей Красной Армии и Советской власти за наше спасение. С того дня, как захватили фашисты село, все мы только одной надеждой жили, что вот придете вы и вызволите... 

Очень понравилась собравшимся русская пляска снайпера Бахтерева и пулеметчика Зябликова. Скинув маскхалаты и полушубки, они плясали с необычайным задором. 

* * * 

Из школы я вернулся только к ночи и сразу же присоединился к Литягину и начальнику штаба полка майору Максимову, которые сидели над картой, изучая последние данные о противнике. Вдруг дверь в нашу штабную избу широко распахнулась — и на пороге появился командующий армией. Генерал-лейтенанта Ефремова сопровождали [139] командир дивизии полковник Борзов и два незнакомых мне офицера. Все они были одеты в белые полушубки и такие же валенки. На голове у каждого — солдатская шапка-ушанка. 

Добродушно отстранив Литягина, пытавшегося рапортовать, Михаил Григорьевич поздоровался с каждым из нас за руку и повернулся к своим спутникам: 

— Вот, полюбуйтесь. Я беспокоюсь о них, можно сказать, ночей не сплю, из конца в конец мотаюсь, мерзну на старости лет, а они живут, как у тещи на побывке. У них и тепло, и уютно, и спокойно. Их даже мухи не кусают! 

Командующий стал расстегивать полушубок. 

— Раздевайтесь, не стесняйтесь, — обратился он опять к сопровождающим его офицерам. — Хозяева-то, видать, недогадливые, не предлагают. Но мы люди не гордые... 

Сальников выскочил за дверь и минут через пять притащил в штаб еще днем где-то «примеченное» им мягкое, удобное кресло. Он поставил его напротив раскаленной «чугунки» и смело обратился к командарму: 

— Прошу садиться, товарищ генерал. 

Ефремов ласково потрепал Сальникова по плечу: 

— Спасибо, товарищ сержант. Большое тебе спасибо. Я в самом деле немного устал. Старость, кажется, одолевать начинает... 

Михаил Григорьевич открыл дверцу печурки и протянул к пылавшему огню ноги в отсыревших шерстяных носках. Скоро от носков потянулось вверх облачко белого пара. 

— Кстати, майор, как у вас с охраной? — пряча улыбку, спросил генерал Литягина. — Не придется мне отсюда в одних носках по сугробам в Наро-Фоминск улепетывать? 

— Никак нет, товарищ генерал, не придется, — заверил его командир полка. — С охраной дело обстоит так, что даже мышь в село не проскочит. 

Однако майор незаметно подмигнул догадливому Светлову: проверь, мол, еще раз, для надежности. Светлов понял и исчез за дверью. 

— Все же я дальше разоблачаться не стану, — пошутил командарм. — Умные люди говорят: на бога надейся, а сам не плошай. Не так ли?.. А где ваш комиссар? [140] 

Я представился. 

— Для полноты удовольствия давайте, товарищ Соловьев, чайку горяченького попьем, — как-то очень по-домашнему сказал Михаил Григорьевич. 

Предугадывая это, я уже направил Сальникова к Простякову с указанием как можно скорее соорудить чай и ужин на восемь персон. 

— Сейчас все будет, товарищ генерал, — ответил я. 

— Только, пожалуйста, без всяких лишних затей, по-солдатски. Ну, а пока суть да дело, командир полка доложит обстановку. 

Ефремов достал из своего планшета карту и развернул ее на коленях. Офицеры расположились вокруг, и Литягин начал докладывать. Генерал изредка прерывал майора вопросами, делал отметки у себя на карте. 

Доклад Литягина подходил уже к концу, когда тихо открылась дверь и на пороге появилась процессия с ужином и чаем, возглавляемая Простяковым. 

Старшина весь блестел, как начищенный самовар. Поверх сияющего белизной маскхалата, у нового поясного ремня, на одинаковом, точно отмеренном расстоянии друг от друга, сверкало полдюжины ручных гранат. Щеки Простякова были тщательно выбриты, усы торчали вверх. От него исходил даже крепкий запах тройного одеколона. 

Из-за спины Дениса Потапыча выглядывала лунообразная физиономия повара Остапчука. Он тоже вырядился в новый маскировочный халат и надел на голову свой заветный поварской колпак. За Остапчуком шли еще трое бойцов, нагруженные провизией. 

Старшина отпустил бойцов, принесших ужин, и, закончив приготовления, собрался было уходить сам, но в это время повернулся к столу командующий. Глаза его задержались на самоваре. Потом он перевел их на неподвижно застывшую фигуру старшины. Простяков стоял перед генералом, по-солдатски вытянувшись в струнку и опустив руки по швам. 

— Вижу, бывалый солдат, — улыбнулся генерал, с интересом разглядывая старшину. — В старой армии служил? 

— Так точно, товарищ командующий армией, служил! Ефрейтором гренадерского полка. 

— В первую мировую был на фронте? [141] 

— Так точно, был! Ранен в бою при реке Золотая Липа в тысяча девятьсот шестнадцатом году. 

— Награды имел? 

— Так точно, имел! Был награжден георгиевским крестом четвертой степени. 

— А в гражданскую войну что делал? 

— Воевал, товарищ командующий! В Богунском полку, в дивизии товарища Щорса, взводом командовал. Ранен петлюровцами под Коростенем. 

— Ну, а как теперь с фашистами воюешь? Небось только самовары ставишь старшим начальникам? — генерал, прищурившись, взглянул на старшину. 

Тот не смутился, даже глазом не моргнул. 

— Так точно, товарищ командующий! Я на все способный. Только с самоваром пореже возиться приходится. Этот мы здесь, в Смолинском, для вас раздобыли... Я больше насчет фашистов промышляю. Вот товарищ комиссар не даст соврать, — и старшина указал на меня. 

— Как, комиссар, правду говорит старшина? — обратился ко мне командующий. 

Я коротко рассказал генералу о боевых делах нашего Дениса Потапыча, о его дисциплинированности, бережном отношении к имуществу. 

— Так чего ж вы молчите, друзья мои? — удивился Ефремов. — Немедленно представьте его к правительственной награде, и не меньше как к ордену Красного Знамени. Все вы прошли за эту неделю славный путь. Пора бы кое-кого и отметить. Хорошие дела забывать нельзя. Представьте всех, кого следует, полковник, — обратился он к командиру дивизии. — Ну, а теперь — за стол. Соловья баснями не кормят. Чем потчевать будешь, старшина? 

— Живем, товарищ командующий, скромненько, — кокетничал хитрый Простяков. — Своего хозяйства по причине боев не заводим, пользуемся, как говорится, поставками интендантского начальства. Но для дорогих гостей — всегда кой-чего приберегаем. Оно, конечно, война войной, а русского обычая и на войне забывать не полагается... Перво-наперво, товарищ командующий, с дорожки по «маленькой» пропустить не мешает, а там уж и подзакусить чем бог послал. 

Михаила Григорьевича мы усадили за столом в центре, сами разместились по сторонам. Простяков и Остапчук [142] с величайшим старанием выполняли обязанности официантов. За ужином Михаил Григорьевич был удивительно прост. Отрешившись на часок от больших и ответственных дел, он охотно болтал о пустяках. 

— А почему себя забываешь, Потапыч? — спросил генерал, когда старшина налил всем по стопке. — Так, брат, дело не пойдет. Вместе воюем, вместе давай и выпьем за нашу победу. Наливай-ка себе и повару. 

Старый, видавший виды солдат настолько был тронут таким к себе вниманием, что даже растерялся. Но потом собрался с духом и с обычной своей солидностью произнес тост: 

— За ваше доброе здоровье, товарищ генерал! От всей души желаю вам всяких благ и успехов в огромных делах ваших, а мы, простые воины, никогда вас не подведем. В нас уж вы, товарищ командующий, не сомневайтесь. 

За столом Ефремов часто и пристально вглядывался в мое лицо, а потом спросил: 

— Где-то я вас встречал, комиссар, еще до войны, но где — никак не припомню. 

Я напомнил ему Ярославль, 1930–1931 годы, восемнадцатую стрелковую дивизию, которой тогда командовал Ефремов, а мне довелось быть секретарем партийной организации одного из полков. Михаил Григорьевич искренне обрадовался этой нашей встрече. Но скоро лицо его сделалось очень усталым. По углам рта обозначились глубокие складки. Он притих. Часы показывали, четыре утра. Мы встали из-за стола. 

Михаил Григорьевич тоже поднялся и заговорил с командиром дивизии: 

— Вам, полковник, к шести часам надо добраться в Слепушкино и все там организовать. Возьмите с собой на всякий случай взвод кавалеристов. К десяти ноль-ноль буду ждать вас в Алексеевке. А сейчас я отсюда ни шагу. Товарищ старшина! В моей машине есть походная койка. Пристрой-ка мне ее вот тут, возле печурки, на часок-другой. А вы, командир полка, — повернулся он в сторону Литягина, — пригласите сюда к семи утра командира мехбригады. Потом часов в восемь попрошу еще раз напоить меня чайком на дорогу и с лейтенантом Белкиным познакомить. Имеется у вас такой? Вести о [143] его боевых делах сами дошли до Военного совета армии, а вы молчите!.. 

Офицеры штаба армии, сопровождавшие командующего, вышли вместе с Литягиным. Простяков принес и заботливо расставил раскладную кровать генерала. Остапчук убрал со стола и, покрыв его чистой солдатской простыней, тихо удалился. 

Ефремов, сидя в кресле, не то дремал, не то углубился в карту, которая вновь оказалась у него на коленях. Я вышел на крыльцо штаба. В селе было тихо. Освобожденное от фашистов Смолинское выглядело бодро и приветливо. 

Послышался топот лошадиных копыт. Мимо штаба пронеслись сани, запряженные парой добрых коней. Рядом и позади саней мчалось десятка полтора кавалеристов. Это уезжал в Слепушкино, в полк капитана Шапкина, командир дивизии, чтобы проверить там готовность к штурму Назарьева и Симбухова. 

Когда я вернулся в штаб, генерал в одежде лежал на своей походной койке и спал тяжелым, беспокойным сном. Он часто ворочался, что-то невнятно бормотал. Видимо, и во сне его не оставляли заботы тревожной фронтовой жизни. 

Я заслонил обрывком газеты свет мигавшей на столе керосиновой лампы и сел на край низкой деревенской скамьи. Спать не хотелось... 

* * * 

Через три часа Михаил Григорьевич был уже на ногах. Он выглядел бодро и давал своему адъютанту десятки поручений. 

Ровно в семь часов командарм принял командира механизированной бригады и продержал его минут сорок. 

В восемь часов я представил командующему лейтенанта Белкина. В штабе, кроме меня и Литягина, находились Светлов и Простяков, подоспевший с утренним чаем. Белкин, предупрежденный Сальниковым о вызове к командующему армией, привел себя в безукоризненный воинский вид. 

— Здравствуйте, товарищ старший лейтенант, — приветливо встретил Белкина генерал, шагнув к застывшему у порога лейтенанту. [144] 

— Я, товарищ командующий армией, только лейтенант, — смущенно сказал Белкин. 

— Командующий знает, что говорит, и отвечает за свои слова, — внушительно произнес Ефремов. — Итак, здравствуйте, товарищ старший лейтенант. 

Михаил Григорьевич сделал ударение на слове «старший». Белкин наконец понял и почему-то покраснел. 

— Здравия желаю, товарищ генерал-лейтенант! — громко отчеканил он и крепко пожал руку командующего. 

— Кто ваш отец? — неожиданно спросил генерал. 

— Мой отец рабочий, большевик. В настоящее время машинист бронепоезда «Смерть фашизму!», — гордо ответил юноша, недоумевая, однако, почему командарм задал ему такой вопрос. 

Михаил Григорьевич помолчал, внимательно глядя на Белкина, вздохнул и заговорил каким-то незнакомым нам глухим и хрипловатым голосом: 

— Я приехал сюда, к вам, не только по оперативным делам, но и для того, чтобы повидать вас, товарищ Белкин. Ваши доблестные дела известны всей армии. И командование их оценило. По поручению Военного совета фронта вручаю вам высокую правительственную награду — орден Боевого Красного Знамени. 

Генерал подошел к Белкину и прикрепил орден к его груди. 

— Поздравляю вас с наградой и с присвоением очередного воинского звания, — сказал он, крепко пожимая руку Белкину. 

— Служу Советскому Союзу! — не в силах справиться с овладевшим им волнением, ответил Белкин. 

— Я думаю, командир полка, что ему теперь и батальон доверить можно, — обратился Михаил Григорьевич к Литягину. 

Майор утвердительно кивнул головой. Ефремов немного помолчал, сосредоточенно оглядел присутствующих и опять повернулся к Белочке: 

— А теперь вот какое дело, товарищ Белкин. Машинист бронепоезда «Смерть фашизму!» Василий Савельевич Белкин в ночь на второе января при штурме города Малоярославца погиб за Родину смертью героя. У него нашли ваш адрес. Потому и узнали, что это ваш отец. Вечная ему память и слава. [145] 

Лицо нашего Белочки страшно побледнело и словно окаменело. Он напрягал всю свою волю, чтобы не дать вырваться наружу глубокой внутренней боли. 

— Крепись, товарищ Белкин, — сказал Михаил Григорьевич на прощанье и шагнул к выходной двери. 

А на улице, прощаясь с нами, он говорил уже обычным своим деловым тоном: 

— Помните: Назарьево и Симбухово — это дверь в Верею. Откроете ее вовремя — пройдете по Верее с песнями. А там на очереди уже и Смоленщина. [146] 

Безумству храбрых поем мы славу
Атака вражеских позиций в районе Назарьева намечалась на утро девятого января. Мы знали, что противник хорошо укрепился там, но точных сведений о его силах не имели. 

Наш полк выступил из Смолинского в двенадцать часов ночи тремя батальонными колоннами. До рубежа атаки предстояло пройти всего два километра по той самой дороге, на которой мы сутки назад уничтожили вражескую автоколонну. Ночь стояла светлая, морозная. Высоко в небе мигали звезды. Над Назарьевом висело багряное зарево пожара и часто взлетали осветительные ракеты. Потом оттуда же неожиданно ударил ослепительный луч прожектора и стал метр за метром ощупывать тракт. 

Полк остановился. Все упали в снег и замерли. Противник, видимо, нас не заметил: наши белые маскхалаты совершенно сливались с местностью. Луч прожектора скоро ушел с тракта, потом вдруг выпрямился во весь свой исполинский рост и застыл на месте, упершись в белесое облако. 

Наступление нашего полка затруднялось тем, что и шоссе, и прилегающее к нему с обеих сторон открытое поле далеко просматривались и простреливались противником. На поле лежал глубокий снег. Это изматывало силы и замедляло наше продвижение вперед. А тут еще проклятый прожектор. Он то гас, то снова загорался и заставлял людей валиться в снег. 

За полкилометра до Назарьева начался лес, который почти вплотную подходил к деревне. Теперь мы могли продвигаться более спокойно. [147] 

В центре наступающих подразделений находился батальон Светлова. Я шел вместе с этим батальоном, бок о бок с Василием Спиридоновичем. Нас окружали бойцы первой роты, а несколько впереди, с интервалами метров в пятьдесят, двигались вторая и третья роты. Там находился Белкин. Я встретился с ним при выходе из Смолинского. 

Никогда не куривший и не переносивший табачного запаха, Белочка теперь не выпускал папиросу изо рта и даже угощал «Беломором» окружавших его товарищей. 

— Что это ты — для большей солидности, что ли? — спросил я, кивнув на папиросу. 

— Да нет, товарищ комиссар, всерьез потянуло... Видно, время подошло. 

— От куренья, говорят, голос грубеет, — заметил оказавшийся рядом пулеметчик Зябликов. — Петь плохо станете. 

— Чепуха! — махнул рукой Белкин. — Пропадет тенор — перейду на баритон. Бойцы не взыщут. Была бы песня хорошая. Я оперным артистом быть не собираюсь... 

С приближением к рубежу атаки мы попали под ураганный огонь противника. Очевидно, гитлеровцы заметили нас. Но в тот же момент начался артиллерийский и минометный обстрел позиций противника с северо-востока, откуда должен был наступать полк капитана Шапкина. Это несколько облегчило наше положение. 

Почуяв неладное, гитлеровцы начали отводить свои части и вывозить боевую технику на Симбухово. В Назарьеве противник оставил лишь заслон из нескольких легких минометов, десятка станковых пулеметов и роты автоматчиков. 

Атака Назарьева была дружной и стремительной. Когда мы ворвались в деревню, почти всю ее охватывало пламя. Ни на улицах, ни в уцелевших домах не оказалось ни одного жителя. Свои только что оставленные позиции противник обстреливал артиллерией и минометами из района Симбухова. 

Нам не было смысла долго оставаться здесь. Полк сразу же взял направление на деревню Субботино, раскинувшуюся вдоль тракта в двух километрах к западу от Назарьева. 

Но на ближние подступы к Субботину мы вышли только к вечеру. За двенадцать часов полк продвинулся [148] лишь километра на полтора. Такой низкий темп продвижения объяснялся прежде всего тем, что наступать нам пришлось по открытой местности, под беспрерывным огневым воздействием со стороны противника. 

День стоял морозный и ветреный. Ветер летел навстречу, кружил над нами колючую поземку, слепил глаза. В снежном вихре зло свистели пули, завывали мины и снаряды. От близких разрывов содрогалась земля. Все чаще и чаще падали наши люди. 

Василий Спиридонович сердито ворчал: 

— Черт знает что творится. Не поймешь — где земля, где небо... 

Полк Шапкина оказался в несколько лучшем положении. Свернув в лес, он прошагал километров пять и, незаметно приблизившись к Субботину с северной стороны, нацелил свой удар по левому флангу оборонявшейся здесь фашистской группировки. 

Удачно действовала и механизированная бригада. В половине дня мы узнали, что она совместно с наро-фоминскими партизанами разгромила вражескую группировку в районе Варварино, освободила от фашистов эту деревню и взяла курс по лесным тропам на Симбухово. 

А нас по-прежнему противник поливал из минометов. На улицах лежавшего перед нами Субботина было как-то зловеще темно: ни пожаров, ни ракет. Подразделения залегли в сугробы и притаились в ожидании сигнала атаки. 

Часов в десять вечера на правом фланге полка взвилась наконец долгожданная красная ракета. В ту же минуту из дальнего леска взметнулась другая такая же. Первая ракета была сигналом к атаке для батальонов и рот Литягина. Вторая подымала в атаку полк Шапкина. 

Тихая до того окраина деревни огласилась вдруг громким красноармейским «ура». Оно прокатилось из края в край по полю, многоголосым эхом отозвалось на опушке леса, и, казалось, ничто уже не смогло бы заглушить его. 

Бой за овладение деревней был коротким. Прижатые к постройкам, гитлеровцы сначала отстреливались из автоматов, бросали ручные гранаты, но потом, увидев безнадежность сопротивления, побросали оружие и в беспорядке бежали одни на автомашинах, другие «на своих [149] двоих», группами и в одиночку, по дороге и прямиком по снежному полю. 

В Субботине противник оставил свыше двухсот трупов своих солдат и офицеров, десятка два автомашин, нагруженных военным имуществом, много минометов и пулеметов, штабеля ящиков с боеприпасами и даже два закопанных в землю тяжелых танка. 

Артиллерийского и минометного обстрела этой деревни гитлеровцы не вели. Наступила тишина. Знакомая тишина фронтовой ночи, предвестница новых боев. 

Подозрительным казалось и то, что, покинув деревню, враг на этот раз не поджег ни одной постройки. То же самое произошло и в селе Симбухове — последнем опорном пункте гитлеровцев на подступах к Верее. 

Первоначальные наши подозрения по этому поводу рассеяла саперная разведка. Все дома и надворные постройки оказались сплошь заминированными. Тут же появился приказ, запрещавший бойцам и командирам входить в какие бы то ни было помещения. 

Подразделения расположились на отдых прямо на улицах и огородах. Отдыхали сидя, тесно прижавшись друг к другу. Старались не спать. Студеный ветер обжигал лица, проникал под полушубки, колол тело ледяными иглами. Бойцы согревались по-разному: одни хлопали и махали руками, другие затевали борьбу, третьи совали голову в колени товарища. 

Чтобы не дать людям заснуть, командиры, политработники, коммунисты-агитаторы переходили от одной группы бойцов к другой и заводили разговоры о героях последних боев, о партизанах, которые вот так же, как мы сейчас, неделями и месяцами живут на морозе, под открытым небом. 

За последние сутки в полку много говорили о Простякове. «Солдатский вестник» уже успел разнести по всей дивизии легенду о встрече старшины с командующим армией генералом Ефремовым. Разговоры об этой встрече обрастали все новыми подробностями. Особенно постарался в этом отношении очевидец встречи — повар Остапчук. На всех привалах, когда у кухни выстраивалась очередь бойцов с котелками за супом и кашей, он, орудуя черпаком, рассказывал: 

— Командующий, стало быть, протянул старшине руку и говорит: «Ты, Денис Потапыч, первый герой [150] в моей армии». Истинная правда, братцы, не сойти мне с этого места! Я же тут, рядом стоял. «Если бы, говорит, были у нас все солдаты такими, как ты, в неделю разбили бы Гитлера. О геройстве твоем я самому товарищу Сталину лично докладывал, и приказал он мне наградить тебя, Денис Потапыч, орденом Красного Знамени...» Потом командующий всех из штаба выпроводил, а сам с глазу на глаз со старшиной целую ночь пробеседовал. Об чем шла у них речь, сказать не могу. Чего не знаю — того не знаю, а врать зря не буду... Пробовал выведать у самого старшины, но тот только отшучивается: «Это, мол, не твоего ума дело — строгая военная тайна!» Бойцы слушали Остапчука по-разному. Молодые доверчиво ловили каждое слово, принимая все за чистую монету, а которые постарше да похитрее, лукаво перемигивались и прерывали не в меру завравшегося «очевидца» ядовитыми репликами: 

— Ну, а тебя командующий по лысой голове не погладил? 

— Погладить — не погладил, — не смущаясь, отвечал Остапчук, — а вот когда я поставил ему на стол ужин, он попробовал, да и говорит: «Вам бы, товарищ Остапчук, с вашим талантом не с солдатской кухней по позициям мотаться, а где-нибудь на курорте под Сочами кафе-ресторанами командовать. Я, — говорит, — с тысяча девятьсот тридцать пятого года такого ужина нигде не вкушал...» Ей-богу, так вот и сказал. 

— А орден он тебе не обещал? 

— Жаль нас при этом разговоре не было. Мы бы постарались, чтоб влепил тебе генерал суток двадцать гауптвахты, с отбытием после войны за холодный суп, которым ты нас частенько потчуешь. 

Повар делал вид, что такой разговор его обижает, и резко обрывал своих оппонентов: 

— А ну вас к чертовой матери.... Чего пристали? Получайте живее положенное и откатывайтесь! 

...Сейчас продрогшие, усталые бойцы невольно вспоминали об этом. Каждый с нетерпением ждал появления Спеся. И он, конечно, явился. 

Было уже за полночь, когда от околицы деревни донеслось пофыркивание лошадей и скрип снега под двигавшимися походными кухнями. Из-под крышек котлов [151] валили облака пара, а под их днищами, бросая отсветы на дорогу, искрились красные угольки. 

Сразу повеселели солдаты. Исчезли в одну минуту и усталость, и мучительная тяга ко сну. В воздухе вкусно запахло жирным борщом и густой заваркой ароматного грузинского чая. 

Вместе с кухнями появился и старшина Простяков. 

— Ну, здорово, сынки-товарищи! — приветствовал он бойцов. — Небось не ожидали? Думали, что мы с Остапчуком где-нибудь на теплой печке валяемся да разные приятные сны разглядываем, а в пустых кухнях ветер гуляет? Не-ет, сынки! Не таковские мы люди. Меню мы вам сегодня привезли такую: перво-наперво для аппетиту за хорошую работу по сто граммов водки, потом натуральный украинский борщ из свежих концентратов на свиной тушенке с жареным лучком и с перчиком до отвала. А на третье — горяченького чайку по фляжке... Помкомвзводы, стройте людей! 

Зашевелились, задвигались бойцы, загремели котелки и фляжки, заработал поварской черпак. 

А в это же время на южной окраине деревни в холодной прокопченной бане совещались командиры, комиссары и начальники штабов двух стрелковых полков, механизированной бригады и отдельного противотанкового дивизиона. Совещание проводил майор Потапов. Обсуждался вопрос об отражении предполагавшегося танкового тарана противника в направлении Субботино — Назарьево и о штурме села Симбухова. 

Еще задолго до падения Смолинского противник создал в районе Симбухова крепкую оборону. На восточной окраине села полукольцом было вырыто несколько линий окопов, ходов сообщения, построены блиндажи и дзоты. На точках, удобных для ведения огня, гитлеровцы врыли в землю до двух десятков танков и самоходных орудий, установили крупнокалиберные минометы и легкие полевые орудия. Почти вкруговую, за исключением узкого прохода по тракту на Верею, Симбухово опоясалось рядами колючей проволоки и минными заграждениями. 

Обо всем этом, равно как и о подготовляемой противником танковой контратаке, нас уведомили партизаны. 

Командир дивизии приказал литягинскому полку и противотанковому дивизиону закрепиться в Субботине, [152] механизированной бригаде — преградить путь танкам противника со стороны Куранова, а полку Шапкина — перекрыть тракт Симбухово — Дорохово. 

— Теперь за дело, товарищи, — сказал, заканчивая совещание, майор Потапов. 

* * * 

К рассвету деревенские улицы опустели. Со стороны могло показаться, что в деревне не осталось ни одного живого человека. Но это было не так. За ночь наши саперы немало поработали, чтобы обезопасить от мин постройки. За каждым кустом, бугорком, в огородах, под крышами домов и сараев скрывались бойцы. С пулеметами, противотанковыми ружьями, со связками гранат и бутылками горючей жидкости они поджидали врага. 

Время близилось к полудню, когда с наблюдательных пунктов передали сигнал — «воздух!». В небе показалась девятка «юнкерсов». Они шли низко, словно ощупывая землю. 

Послышался взрыв авиабомб... За первым заходом последовали второй, третий... 

Мы старались ничем себя не обнаружить, несмотря на то, что гром, треск, рушившиеся на наши головы дома и начавшиеся пожары создавали вокруг обстановку кромешного ада. 

После воздушного налета, как и следовало ожидать, противник начал танковую атаку. Со стороны Симбухова донесся рев моторов. С каждой минутой он становился все отчетливее и ближе. 

Мы с Литягиным успели перед тем обойти подразделения полка, чтобы проверить их состояние после бомбежки, подбодрить бойцов и еще раз напомнить им, как надо бороться с танками врага, если они появятся. 

— Главное, товарищи, — говорил майор, — соблюдайте спокойствие и выдержку. Старайтесь строго рассчитывать свои действия. Ни шагу с места, пока не убедишься, что танку конец... 

Танки появились на западной окраине деревни. Шли они с опаской, используя все естественные укрытия. Было ясно — гитлеровцы знают, что в Субботине находятся советские войска. 

Литягин выпустил красную ракету. Первым открыл огонь противотанковый дивизион. Его орудия, расположенные [153] на выгодных позициях, били настолько метко, что противник в первые же минуты пришел в замешательство. Вот разом споткнулись и окутались клубами черного дыма два танка, за ними третий, четвертый! Боевые порядки у врага заметно перепутались, однако контратака продолжалась. Мы встретили танки мужественно: под них летели связки гранат, по ним били из противотанковых ружей, их забрасывали бутылками с горючей жидкостью. 

В пылу боя никто из нас не обратил внимания на гул моторов, приближавшийся слева, со стороны Кураново. И когда, ломая кустарник и разметая сугробы снега, двумя большими группами на поле выползли новые танки, я почувствовал, как у меня похолодело сердце. То же испытал и Литягин. Широко раскрытыми глазами смотрел он на эти стальные чудовища. Потом резким движением поднес к глазам бинокль, и лицо его вдруг просияло. 

— Да то ж наши!.. Смотри, комиссар!.. Красные звездочки, видишь?.. Сейчас они дадут фашистам жару по всем правилам. Во фланг, во фланг метят! Вот здорово! 

Он тормошил меня за плечи, совал в руки бинокль, но теперь и без бинокля можно было различить на танковых башнях и лобовой броне красные звезды. 

Появление наших танков решило исход боя. Контратака противника была отбита с большими для него потерями. 

Не обошлись без потерь и мы... Теперь, много лет спустя, когда я пишу эти строки, передо мной, как живые, встают светлые образы боевых товарищей, многие из которых отдали свою жизнь за Родину, за нашу Москву в тот незабываемый день десятого января 1942 года. 

Вспоминается пулеметчик Зябликов, восемнадцатилетний доброволец Красной Армии, маленький и очень скромный юноша. Он всегда краснел от смущения, когда к нему обращались старшие, но в схватке с фашистскими танками проявил себя истинным героем. Зябликов сидел за ветхим сарайчиком, обложенный кучей ручных гранат, вставлял в них запалы и связывал по три штуки. Потом в полах маскхалата ползком разносил эти связки стрелкам и пулеметчикам. 

На огневой позиции одного из пулеметов, скрытой за углом дома, вместе с расчетом находился политрук Шепелев. [154] Разнося гранаты, Зябликов увидел, как немецкий танк, выползший из соседнего проулка, обошел этот дом и полез с тыла прямо на пулеметчиков. 

— Товарищ политрук, берегитесь! — закричал боец и, прижав к сердцу две связки гранат, бросился под гусеницы танка. 

Такую же самоотверженность проявил в этом бою и другой боец, кандидат партии Тюбиков. Он уложил из своего пулемета около сотни фашистских автоматчиков, а когда кончились патроны, схватил связку гранат и, поднявшись во весь рост, смело пошел навстречу немецкому танку. Почти одновременно раздались взрыв и короткая очередь из танкового пулемета. Танк замер на месте, а боец Тюбиков упал на снег с разорванной пулями грудью. 

За два дня до этого боя комсомолец Коваленков получил скорбное письмо, в котором сообщалось, что отец его геройски погиб в бою под Тихвином. Двое суток не находил он себе места от горя. В бой пошел с твердым намерением — отомстить за отца. И отомстил! Молодой боец залил вражеский танк горючей смесью, а потом пустил в ход противотанковую гранату. Взрывом сорвало у танка обе гусеницы, огнем выгнало наружу экипаж. Три гитлеровца кинулись на Коваленкова, и он принял этот неравный бой. Одного гитлеровца удалось сразить очередью из автомата, второго уложил прикладом, но третий увернулся и сам выстрелил в Коваленкова из пистолета. Получив смертельное ранение, Коваленков сумел, однако, схватить врага за горло. Завязалась борьба, исход которой не сулил спасения ни тому, ни другому. Оба упали в кусты, и их подмял под себя другой вражеский танк... 

Победа нашего полка в бою под Субботином десятого января, обеспечившая нам возможность успешного наступления в последующие дни, омрачилась и еще одним горьким событием: погиб наш общий любимец Белочка. 

При подходе к Субботину вражеских танков он наскоро снарядил запасный диск автомата, прихватил несколько ручных гранат и побежал в боевые порядки батальона. 

Во время боя я видел его то за станковым пулеметом в роте Шепелева, то бегущим с гранатой на танки, то дерущимся среди бойцов третьей роты с гитлеровскими [155] автоматчиками. Он поспевал везде. И, наблюдая за ним, нельзя было не поверить словам его любимой песни: «Смелого пуля боится, смелого штык не берет...» 

Смерть настигла Белкина уже на исходе боя, когда разбитый враг бежал от Субботина. Человек десять вражеских автоматчиков с двумя офицерами во главе пробирались к лесу задворками и случайно натолкнулись на старшего лейтенанта Калиберного, старшину Простякова и двух бойцов из первой роты — Серебрякова и Сидоркина. Наши бросились врукопашную. Завязалась смертельная схватка четырех против десяти. 

Выстрелом из пистолета Калиберный уложил одного из офицеров, но был атакован сразу двумя автоматчиками. Его заслонили бойцы. Автоматная очередь, предназначавшаяся Калиберному, вывела из строя Серебрякова и Сидоркина. 

Стали драться вдвоем против девяти. У Калиберного быстро пустел пистолет, у Простякова иссякли патроны в диске автомата. 

— Ну, товарищ старший лейтенант, помирать так с музыкой! — во всю силу легких прокричал Денис Потапыч и высоко взмахнул над головою разряженным автоматом. 

— Э-эх, прощай, белый свет! — крикнул он, снова изо всех сил ударив прикладом по голове целившегося в него фашистского солдата. Тот упал замертво. Калиберный выпустил последний патрон в другого автоматчика и с пустым пистолетом медведем пошел на остальных. Денис Потапыч присоединился к нему, выхватив из-за пояса финский нож, с которым, как начхоз, никогда не расставался. 

Ни Простяков, ни Калиберный в эти минуты совсем не надеялись остаться в живых. Они готовились к одному: как можно дороже отдать свою жизнь. Но, на их счастье, потасовку на огородах заметил Белкин и с группой бойцов поспешил на помощь товарищам. 

Увидев приближающихся советских солдат, гитлеровский офицер опустился на одно колено и дал навстречу им длинную очередь из автомата. Бежавшие рядом с Белкиным бойцы рухнули наземь. Белкин споткнулся, но не упал; он продолжал бежать вперед, размахивая маузером. [156] 

Денис Потапыч подскочил к только что стрелявшему офицеру и сильным ударом ножа свалил его с ног. После этого автоматчики, словно по команде, подняли вверх руки. 

Подбежали наши бойцы и офицеры — запыхавшиеся, возбужденные. Калиберного и Простякова обнимали, жали им руки. Не разделял общей радости только Белкин. Он почему-то стоял в стороне, очень бледный и пошатывающийся. Необычное поведение Белочки первым заметил Калиберный. Начались расспросы. 

— Что с тобой?.. 

— В чем дело?.. 

— Ты что — ранен? 

Белкин едва ворочал языком: 

— Видно, крепко меня царапнуло... душно... не могу больше стоять... 

Его подхватили под руки. 

Осторожно расстегнули маскхалат, полушубок. Открылась насквозь пропитанная кровью гимнастерка и нательная рубашка... 

Бойцы и офицеры словно окаменели. Старшина Простяков склонился над впавшим в беспамятство любимцем полка и зарыдал, словно над сыном: 

— Родимый ты мой, Сереженька! Да как же это с тобой получилося? Как же это?.. 

Калиберный разослал во все концы полвзвода бойцов, чтобы они немедленно разыскали военврача Козлова. 

Силы Белкина слабели с каждой минутой. Он начинал бредить: 

— Потапыч, дорогой!.. Ничего мне не надо... Полежать бы... Это пройдет... А дорог-то еще сколько... Все надо предугадать... Разве ж ему легко?.. Э, да что там!.. Перестаньте вы топить печку. Это же пекло какое-то... а не помещение... 

Белкин действительно обливался потом. Ему прикладывали к голове снег. Он ненадолго приходил в сознание и снова забывался. 

Я в это время был на командном пункте у Светлова. Сообщение бойцов, бежавших за доктором, о том, что «Белка жутко ранен», ударило, как ножом по сердцу. Мы с Василием Спиридоновичем сразу кинулись к месту происшествия, но Белкина уже унесли с огородов. Он лежал [157] в небольшом сарайчике на куче мягкого сена, покрытого плащ-палаткой. У его ног, опустив голову, сидел Простяков. Тут же находился Калиберный. Он то и дело нетерпеливо поглядывал на ворота в ожидании врача. Несколько бойцов стояли в стороне и не сводили скорбных глаз с дорогого им лица разудалого старшего лейтенанта. 

Теперь лицо это осунулось, стало мертвенно бледным. Из уголков смешливого рта стекали тоненькие струйки крови. Дышал Белкин тяжело, с глухими клокочущими хрипами. 

Узнав меня и Светлова, он улыбнулся и часто-часто зашевелил окровавленными губами, желая, видимо, что-то сказать, но не издал ни единого звука. 

Почти следом за нами вбежал врач Козлов с фельдшером и санитарами. Все покинули сарай, чтобы не мешать медикам, но остались тут же за воротами в томительном ожидании чего-то неотвратимого. Ждать пришлось недолго. Козлов вышел из сарая, нахмурив брови и покусывая губы. Поглядел на нас, помолчал с минуту и объявил: 

— Все... Ранение смертельное. Двумя пулями в грудь, навылет. Рассечено левое легкое, кровоизлияние в область сердца... В лучшем случае протянет еще минут десять... Трогать его с места нет смысла. 

Мы все молчали, будто ошеломленные. Только Простяков опять стал всхлипывать. Потом заговорил Светлов: 

— Если бы я узнал, что немцы убили моего брата, мне и тогда бы, кажется, не было так больно. Очень дорог стал для меня этот Белка... А ты, Потапыч, — Светлов покосился на старшину, — чего ревешь, как старуха над разбитыми горшками?.. Черт тебя знает, что ты за человек. Мужик как будто крепкий, боевой, а вот иногда как рассопливишься — глядеть противно. 

— Тяжко на душе очень, товарищ капитан, — стал оправдываться Простяков. — Ведь за меня он головушку положил. 

— Не за тебя, Потапыч, а за Родину, — заметил я старшине. — Наше дело — не плакать, а беспощадно мстить врагу за гибель товарищей. 

— Это мне ясно, а все ж таки... 

Белкин прожил еще полчаса. Я и Светлов сидели у его изголовья. Перед самой кончиной к нему на мгновенье [158] вернулось сознание, и он нашел в себе силы сказать нам несколько слов: 

— Самое главное — победа без меня... Не увижу ее... Хоть вспомните тогда... Я сделал все, что мог... Прощайте... 

Неожиданно на лице раненого появилась светлая детская улыбка. Он вздохнул и закрыл глаза. Дыхание стало реже и наконец затихло совсем. Старший лейтенант Сережа Белкин, всегда веселый, жизнерадостный, славный наш Белочка — скончался. 

Через час, в вечерних сумерках, полк прощался с ним и другими боевыми товарищами, погибшими при отражении танковой атаки врага. В большом просторном сарае длинным рядком лежали они на плащ-палатках в своих боевых маскхалатах, увитые свежими еловыми ветками. Белкин был в центре. На его груди, поверх маскхалата, сиял орден Боевого Красного Знамени. Над головой низко склонялся красный флаг. Час, прошедший с минуты смерти, уже сильно изменил привычный облик нашего Белочки. Сейчас он казался совсем мальчиком. 

Сарай имел двое ворот — с той и другой стороны. Бойцы и офицеры входили в одни из них, снимали шапки и молча следовали в другие. 

Все знали, что через час — два полк снова тронется в свой трудный путь, а погибшие близкие люди навсегда уйдут в могилу, и никто не услышит больше задушевных песен Белки, дивных звуков его баяна, захватывающих сердце стихов, не увидят новых геройских дел старшего лейтенанта. Люди шли в боевом снаряжении, с лицами, обожженными ветрами и морозом, пропитанные потом и пороховым дымом, суровые и непреклонные. В почетном карауле стояли лучшие воины полка, близкие друзья и товарищи погибших... 

* * * 

С наступлением темноты полк двинулся на штурм Симбухова. Для похорон погибших мы оставили команду в двадцать пять человек во главе с Простяковым и Сальниковым. Команде приказали соблюсти весь положенный в таких случаях ритуал, отдать боевым друзьям последние почести и немедленно догонять полк. [159] 

Последний бой
Как уже говорилось раньше, район Симбухова имел особенно важное значение для удержания Вереи. Противник стянул в этот район до двух пехотных дивизий с большим количеством артиллерии и минометов. 

Село Симбухово, расположенное на возвышенности, прикрытой овражистой долиной речки Исма, представляло собой превосходную позицию для обороны. 

Едва мы выступили из Субботина, противник открыл ожесточенный артиллерийский и минометный огонь. Наше продвижение вперед застопорилось на первом же километре. Полк рассредоточился и стал окапываться. 

Не имела успеха и механизированная бригада. Оставив Кураново, она застряла на лесной опушке, в километре южнее этой деревни. 

Около полуночи в Субботино переместился командный пункт полковника Борзова, а утром туда прибыл для координирования действий нашей и соседней дивизий заместитель командующего армией. 

Мы, в который уже раз, пытались возобновить атаку, но не тут-то было. Такого испытания, какое выпало нам на трехкилометровом отрезке пути от Субботина до Симбухова, мы еще не переживали. С обеих сторон ни на минуту не затихал артиллерийский и минометный огонь. Морозный ветер перехватывал дыхание. Люди коченели в сугробах снега. 

Противник словно задался целью — перепахать снарядами и минами все поле, перемешать в сплошное месиво снег, людей и замерзшую землю. Но и в этом бою, [160] в обстановке нечеловеческого напряжения, бойцы находили возможность разговаривать и даже шутить... В полдень я приполз в первую роту. 

— Ну, как живем, товарищи? — спрашиваю у бойцов. — Погодка не беспокоит? 

— Погодка, товарищ комиссар, подходящая, — кричит в ответ щупленький красноармеец Рыжиков, закопавшийся в сугроб по самые уши. 

Он потер рукавицей побелевший кончик носа и, высунувшись из сугроба, продолжал: 

— Я думаю так, товарищ комиссар: если переживу сегодняшнюю заваруху, то поеду после войны прямо в Москву и женюсь там на самой что ни на есть красивой стахановке с квартирой, разумеется, и с козой в придачу... Не побрезгуй, скажу, душенька, воином, прошедшим через огни, воды и медные трубы. 

Услышав хвастовство товарища, саженного роста детина с громовым голосом, по прозвищу Басистый, загудел: 

— Слыхали, ребята? Рыжик-то наш как расхорохорился, жениться собирается. 

— На ком? — полюбопытствовали из соседнего сугроба. 

— На какой-то козе! 

— Это как же понимать — на козе? Фамилия, что ли, такая? 

— Да нет. Он натуральную козу облюбовал. Потому и просит у товарища комиссара разрешения, что невеста особенная. 

— Дура та коза, которая за него замуж пойдет, — съязвил кто-то. 

— Ты, Рыжик, брось, погоди малость, — послышался тонкий голосок справа. — Вот закончим войну, тогда мы всей ротой тебя на блохе женим! Она как раз под стать тебе будет. Из самой Тулы привезем для тебя специальную, брюнетку, на высоких каблучках с подковками. Будешь жить с ней, как в сказке. 

Я давно убедился, что шутки, даже подобные этой, при всей своей невзыскательности всегда бодрят русского человека. Так было и теперь. «Почесав» языки, люди сразу как-то ожили, и мне невольно подумалось, что уже для одного этого стоило ползти сюда через все заснеженное поле под градом пуль и осколков. [161] 

К вечеру подошли армейские резервы: еще два полка — стрелковый и артиллерийский. Они начали тревожить противника с правого фланга, и наше положение заметно изменилось в лучшую сторону: мы получили возможность продвигаться. 

Перед решительной атакой Симбухова следовало обезвредить минные поля противника, сделать в них и опоясывающих село проволочных заграждениях проходы. На выполнение этой нелегкой задачи полковых саперов повел Калиберный, прихватив с собой пять станковых пулеметов. Скоро он донес, что путь к селу открыт, проходы готовы. 

Под прикрытием артиллерийского огня около полуночи тринадцатого января подразделения нашего полка, механизированной бригады и соседней, левофланговой дивизии штурмом ворвались в восточную часть Симбухова. 

Гитлеровцы спешно отступили за речку Исму, на второй рубеж обороны. В занятой нами восточной части села застряли только мелкие группы автоматчиков-поджигателей. Нам удалось всех их переловить и частично уничтожить. 

Кругом все горело — дома, заборы, надворные постройки. Каким-то чудом уцелел единственный сарай, который мы тут же заняли под медицинский пункт, да кирпичное здание сельской церкви с глубоким, надежным подвалом. Всех жителей из Симбухова фашисты успели угнать в свой тыл. 

Майор Литягин распорядился, чтобы на церковной колокольне все время дежурили наблюдатели, а командный пункт полка разместил в подвале. 

Остаток ночи прошел спокойно. За трое суток боя противник, должно быть, здорово выдохся, да и мы едва волочили ноги. У нас не хватило сил даже на то, чтобы потушить пожары. В воздухе стоял зной, как в жаркий июльский день. По улицам бежали ручейки от таявшего снега. 

Подразделения расположились кое-как, и, несмотря на запрещение, почти все люди сразу же уснули. Спали лежа, сидя на снегу, спиной друг к другу и даже стоя. Вопреки обыкновению, у прибывших походных кухонь совсем не оказалось очередей. Повара бегали по подразделениям, созывали людей, но охотников поужинать [162] почти не было. Так и простояли котлы до утра почти нетронутыми. Ужин превратили в завтрак. 

Обходя с Сальниковым батальоны, часа в три ночи я разыскал командный пункт капитана Светлова. Он располагался под самым носом у противника, на берегу реки, в открытом, но хорошо замаскированном окопе. Вместе со Светловым находились новый комиссар батальона старший политрук Устинцев, Калиберный, Шепелев и старшина Простяков. 

За последние три дня мы почти не виделись и поэтому несказанно обрадовались встрече. Меня всегда тянуло в батальон Светлова. Все здесь казалось дорогим и близким. 

Сидя в тесной яме окопа, разговаривать приходилось шепотом. Курили в рукав, прикрываясь полами маскхалатов. 

— Вот и снова все собрались, как в Бирюлеве, — сказал Светлов. — Нет только нашего Белочки. 

То, что нет Белочки, мы чувствовали все. Уйдя от нас, он как будто унес с собою частицу нашего тепла... 

Часам к шести утра я вернулся к себе — на командный пункт полка. Туда прибыли из Субботина в сопровождении взвода кавалеристов заместитель командующего армией и командир нашей дивизии. По их вызову к нам на КП явились все командиры частей, участвовавших в бою за Симбухово. 

В грязном и сыром церковном подвале, освещенном двумя «летучими мышами», началось совещание. Командиры расположились на поломанных ящиках, чурбанах, а кое-кто и просто на полу. Развернули карты. 

— Верею нужно взять не позднее утра пятнадцатого января, — раздельно произнося слова, говорил заместитель командующего. — Село должно быть полностью очищено от противника сегодня к двенадцати ноль-ноль. Противник парализован. Сильного сопротивления гитлеровцы оказать не смогут. Симбухово атакуют: с фронта — стрелковый полк Литягина, при поддержке противотанкового дивизиона; с правого фланга — полк Шапкина. Мехбригада остается в резерве. Артполкам в восемь ноль-ноль открыть прицельный огонь по немецким позициям в западной части села и вести его до десяти ноль-ноль. Стрелковым полкам начать штурм в десять ноль-ноль... [163] 

Медленно исчезали последние тени уходящей ночи. Началось утро, морозное, ясное. Наступал новый боевой день — четырнадцатое января 1942 года. 

Как ни усердно работала наша артиллерия, а всех огневых точек противника ей подавить не удалось. Наши атакующие подразделения встретили упорное сопротивление. Казалось, каждый куст, каждый бугорок, который мог бы заслонить собой бойцов, противник брал на прицел и сек длинными очередями из пулеметов и автоматов. 

Я спустился в церковный подвал. Грязный, всклокоченный Литягин метался там от одного телефона к другому. Потом взглянул на часы и схватился за голову. 

— Ба-атюшки-и!.. Время-то! Двенадцатый час! Мы ведь давно должны быть на той стороне... 

В этот момент в подвал, запыхавшись, вбежал комиссар второго батальона политрук Туркин. Обычно выдержанный и дисциплинированный политработник, сейчас он не был похож на себя. Туркин подбежал ко мне и, уставившись куда-то в угол немигающими глазами, закричал так, будто перед ним был целый батальон: 

— Людей поднять не могу!.. До речки доползли, а дальше ни шагу! Будто вросли в землю. Лежат и не откликаются. Понадавали мне стариков! Им бы на печке греться, а не в атаку ходить... 

Я молчал. Восприняв это как недобрый знак, политрук сразу осекся и заговорил тише: 

— Трудное положение, товарищ комиссар: штыков мало, из винтовок стрелять невозможно. Патрон в патронник не загонишь. Затворы не открываются. Ведь целую неделю в боях и оружейного масла — ни капли... А фашист, гад, кроет так, что спасу нет. Как прикажете поступить? Я прямо... 

— Комбат Юрченко где? Какие потери? — прервал Туркина Литягин. 

— Юрченко убит... Коноплев, Мозайниченко, Трусов — тоже убиты. Потери у нас большие... Точно, правда, не подсчитывали, сейчас не до этого. Вперед надо!.. 

Второй батальон был у нас не из лучших. Укомплектованный запасниками пожилых возрастов, он нелегко переносил длительные переходы в морозы без отдыха, беспрерывные изматывающие бои. Командовал им тоже пожилой человек — капитан запаса Юрченко, участник [164] гражданской войны, работавший до призыва в армию главным бухгалтером какого-то треста. Человек он был честный, горячо любящий Родину, но для роли комбата в тяжелых боевых условиях подготовленный недостаточно. 

А комиссар батальона — молодой кадровый политработник Туркин только перед войной окончил военно-политическое училище и никак не мог взять в руки бразды правления. Ему мешали неопытность и какая-то детская стыдливость перед пожилыми солдатами. 

Солдаты любили своего комиссара, но относились к нему скорее как к сыну или доброму товарищу — не воспринимая его как руководителя. С Туркиным все обращались запросто и нередко, пользуясь мягкостью характера комиссара, отлынивали от дела, не всегда выполняли его приказы. 

— Ну чего ты, сынок, петушишься? — с улыбкой говорил порой этакий папаша с бородою. — Сказал бы тихо, мирно, я бы все и сделал, что требуется... А то шумишь, кипятишься, как горячий самовар. Ты помни старую пословицу: «Тише едешь — дальше будешь!» Не дураки ведь ее сочинили. 

Туркин был смелым человеком, и бывали случаи, когда «отцы» хватали его в бою за полы маскхалата: 

— Сыно-ок!.. Куда тебя понесла нелегкая? Жизнь, что ли, надоела? Ложи-и-ись! 

Он не раз принимал решение поставить перед стариками «вопрос ребром», все перевернуть в батальоне вверх дном, но быстро остывал, и все оставалось по-прежнему. 

В бою за освобождение Симбухова второму батальону отводилась второстепенная роль, но по нему пришелся основной удар противника. Батальон прикрывал обходное движение других подразделений, отвлекая на себя внимание врага. Задерживаться ему на этом берегу было нельзя. Следовало любой ценой поднять подразделение в атаку и перейти Исму. 

— Ну, комиссар, командуй тут телефонными трубками, а я к ним пойду! — выслушав Туркина, решительно заявил Литягин. 

— Образумься, Алексей Павлович! — сказал я, удерживая командира за локоть. — Ты должен не батальоном, а полком командовать. С Туркиным пойду я. [165] 

Литягин недовольно поморщился, но возражать не стал. 

— Смотри там, поосторожнее, — пробурчал он мне вдогонку. — Ты ведь тоже — комиссар полка, а не батальона... 

Мы с Туркиным вышли из подвала и, скрываясь в дыму не потухших еще пожарищ, где пригибаясь, где ползком, под ураганным огнем противника добрались до берега Исмы. 

Батальон занимал позицию не то в кустарнике, не то в каком-то иссеченном артиллерией саду слева от тракта. Он буквально врос в землю. С первого взгляда трудно было даже определить, кто жив, а кто мертв. 

Мы проползли в самый центр расположения батальона — на позиции пятой роты. Наталкиваюсь в снегу на бойца, окликаю — ответа нет... Рядом второй; этот поднимает голову. Спрашиваю: 

— Как самочувствие, землячок? Жарко? 

Лицо бойца сурово: 

— Да как сказать... Все тут... и жарко, и холодно. А в общем — дрянь дело, товарищ комиссар. 

— Что ж будем делать? Может, приказать отступить? 

В глазах солдата осуждение. 

— Зачем же отступать? Вперед надо!.. 

К нам подползают еще двое. Они тоже против отхода: 

— Что вы, товарищ комиссар, как же так... назад? Сколько выстрадано — и вдруг назад?.. 

— И то правда, — соглашаюсь я. — Если нынче назад вернемся, завтра опять все сызнова начинать надо. Чтобы сюда вернуться, сколько еще людей положим... 

— Вперед, вперед надо, — настаивают бойцы. 

— А коли так, — говорю я, — то в добрый час... Вперед! 

Поднимаюсь первым. За мной сразу же вскакивает Туркин. Потом те трое. А за ними и вся рота! А за ротой батальон!! 

По берегу прокатывается дружное «ура». В ушах отдается топот сотен ног. И вдруг с противоположного берега тоже раздается громкое «ура!». Это наши части обошли фашистов с флангов. 

Стрелковые полки, одновременно подошедшие к Симбухову с южной и северной сторон, завязали бой на [166] его окраинах и отрезали врагу путь отступления на запад. Поняв свою обреченность, гитлеровцы заметались по селу. 

От волнения и быстрого бега у меня перехватило дыхание. Я сорвал с себя остатки истрепавшегося за последние дни маскхалата и расстегнул полушубок. 

Неудержимой лавиной, развернувшись во всю ширь сельской улицы, батальон пробивался вперед. Мы ввязались в жаркий уличный бой. Рядом замелькали знакомые, родные лица бойцов и офицеров первого батальона. 

Вот политрук Шепелев. Он направляет огонь своего максима в окно чердака, где засели гитлеровские автоматчики. 

Впереди бежит командир третьей роты лейтенант Кленов. Размахивая пистолетом, он увлекает бойцов в переулок и что-то надрывно кричит. Там, соорудив подобие баррикады, обороняется большая группа фашистов. Бойцы Кленова бросаются на них со штыками. После короткой рукопашной схватки оставшиеся в живых гитлеровские солдаты бросают оружие и поднимают руки. 

А вот и Василий Спиридонович Светлов. Он, видимо, попал в какую-то «кашу»: крутится с десятком автоматчиков возле маленькой хатки, забрасывая ее гранатами. 

Тут же, неподалеку, отделение наших стрелков атакует до взвода вражеской пехоты, обороняющей какую-то легковую автомашину. Напрягаю остаток сил и тороплюсь к своим на подмогу. 

На пути вырастает колодец с высоким деревянным срубом. Над срубом, задрав вверх тонкую «шею», стоит «журавль», а рядом высокая, сухопарая фигура фашиста с автоматом в руках. Я увидел серое, безжизненное, как у мертвеца, длинное худое лицо, обросшую рыжей щетиной голову. Из коротких рукавов шинели торчали красные клешни голых рук. На спине — то ли горб, то ли спрятанный под шинелью мешок. Таким навсегда запечатлелся в моей памяти этот гитлеровец. 

Он, откинувшись назад, упал на колено и выпустил по нашей группе весь магазин своего автомата... 

Упали Туркин, Евграфов, двое связных. И меня будто железным ломом толкнули в правое плечо. Потом какая-то невидимая сила со всего размаху бросила на дорогу, головою об лед. Из горла, носа, ушей хлынула кровь. 

В груди полыхал огонь. Казалось, он сжигает во мне [167] все. Тусклая желтая дымка затянула дневной свет. Дома, улицы, люди — все поднялось с земли и поплыло куда-то ввысь, становясь все меньше и меньше, пока не исчезло совсем. 

Теряя сознание, в самое последнее мгновение я услышал громкий тревожный крик: 

— Товарищи-и, комиссара убили-и-и!.. 

В тот же миг десятки рук подняли меня, подбросили вверх, и я тоже унесся туда, куда ушло все Симбухово со всеми своими домами, улицами и людьми. [168] 

В тыловых госпиталях
Очнувшись, я увидел, что нахожусь в знакомом церковном подвале, на командном пункте полка. Лежу забинтованный на санитарных носилках. Сильно испугало то, что не могу не только произнести хоть какое-нибудь слово, но даже пошевелить губами. 

Не чувствовалось рук. Мелькнула мысль: «Оторвало!» 

Около носилок суетились военврач Козлов и два санитара. Потом в подвал вошел еще кто-то и доложил: 

— Готово... 

Носилки поднялись, тихо заколыхались и через узкую дверь медленно выплыли наружу. В селе спокойно, тихо, как будто и не было того страшного, унесшего столько жизней боя и все пережитое — лишь нелепый, кошмарный сон. 

Сгущались сумерки, крепчал мороз. 

Огонь, сжигавший мне грудь, потух, но воздуха не хватало. Я чувствовал, что в груди у меня как будто что-то оборвано. Это оборванное болталось там и клокотало, выбрасывая соленые сгустки крови. При каждом даже незначительном движении в горло вонзались тысячи острых игл. 

У входа в подвал похрустывали сеном лошади, запряженные в просторные деревенские розвальни. Около подвод толпа солдат и офицеров. Все они в прокопченных маскхалатах, с суровыми лицами. Стоят молча, не двигаясь, как на похоронах... 

Носилки поставили на снег. Меня бережно переложили в сани, и я утонул в душистом сене, обложенный подушками, укрытый полушубками. У саней появился Козлов. Он поправил мне изголовье, потом вполголоса [169] начал кого-то инструктировать, как обращаться с ранеными в пути. 

Перед собой я увидел майора Литягина. Он окинул меня растерянным взглядом и сказал, видимо, что-то доброе, бодрящее, но слов я не расслышал. Затем надо мной наклонился Светлов. В глазах его стояли слезы. Он поцеловал меня в лоб, как при прощании целуют покойников, и, не поднимая головы, отошел. Потом замелькали лица Калиберного, Шепелева, Базыкина, Кленова, Устинцева, Простякова... 

Сани дрогнули, заскрипели, и осталось только лицо Сальникова. 

В дороге я, кажется, заснул, а может быть, снова впал в беспамятство. Сознание вернулось в незнакомой полутемной избе. Под потолком на крючке висела керосиновая лампа. Я полулежал на длинном столе, покрытом белыми простынями. Меня поддерживали две девушки в белых халатах. Юноша, тоже в белом, перехватывал мою грудь марлевыми бинтами, из-под которых сочилась кровь. Правая рука у меня забинтована вместе с плечом, левая только выше локтя. Рук я по-прежнему не чувствовал, будто их и не существовало. 

В избе невыносимая духота. Резкий запах лекарств смешивался с чем-то тяжелым, затхлым. В углу избы среди незнакомых людей я узнал Сальникова. Меня это очень обрадовало. 

Потом опять наступило забытье, от которого я очнулся уже в автобусе. В полузамерзшие автобусные стекла пробивался скупой луч январского солнца. 

Автобус санитарный. В нем четыре парусиновые койки: две внизу, две вверху — подвесные. Я лежу внизу, справа, заботливо укутанный теплыми одеялами. Мне легко и приятно. Кажется, ничего не болит, только покалывает немного в правой стороне груди и все еще не хватает воздуха. 

Рядом, слева, кто-то громко стонет. На верхних койках молчание и покой. 

Машину приятно покачивает. Должно быть, она бежит по ровному асфальту. Но куда? Этого я не знаю. 

В ногах у меня, на откидных стульчиках, друг против друга сидят паренек и очень красивая девушка с умными серыми глазами. Оба они в солдатских шапках-ушанках, валенках и полушубках. Поверх полушубков — белые [170] халаты. На рукавах повязки с красным крестом. Паренек настроен весело, не сводит глаз со своей красивой соседки и все время старается с ней заговорить. Девушка, видимо, занята своими думами. Она как бы не замечает его. 

Я попытался спросить, куда меня везут. Вместо слов из горла вырвались сгустки крови; чувствую, как они расплываются у меня по щекам и подбородку. 

Девушка замечает это. Она вскакивает со своего места, опускается передо мной на колени. 

— Ну, ну, родненький, — по-матерински ласково шепчет она. — Не надо волноваться... Потерпите немного! Скоро приедем. Там будет хорошо. 

Белый душистый платочек старательно вытирает мне губы, щеки и подбородок, а маленькая теплая рука гладит вспотевший лоб, и сознание снова оставляет меня. 

Вечером пятнадцатого января я оказался в армейском полевом госпитале. Сорок пять километров отделяли теперь меня от боевых друзей, от передовой линии фронта. 

В небольшой палате возле меня люди в белых халатах — мужчины и женщины. Одна из женщин высоко подняла объемистый флакон с густой темно-красной жидкостью. Пожилой врач крепко держит мою левую ногу, к которой от флакона с кровью тянется тонкий резиновый шланг. Чужая кровь, вливаясь в вену, растекается по всему телу. Процедура длится минут двадцать, а мне кажется, что она тянется целые сутки. 

Начинает трясти лихорадка, которой до этого дня я никогда не испытывал. Меня обкладывают со всех сторон грелками, укрывают полдюжиной одеял. «Трясучка» длится тоже минут двадцать, потом становится невыносимо жарко. С меня сбрасывают грелки, одеяла и делают какой-то подкрепляющий силы укол. 

Лицо пожилого врача мне знакомо. Узнаю в нем главного хирурга полевого лазарета, в котором я лежал после первого ранения осенью, до своего назначения комиссаром боевого участка. 

Заметив, что я очнулся, врач внимательно посмотрел мне в глаза и пододвинул свой табурет к моему изголовью. 

— Здравствуйте, товарищ комиссар! — сказал он таким тоном, будто со мной ничего особого не случилось. — [171] Опять, значит, ко мне в гости пожаловали? Видно, старый друг — лучше новых двух?.. А теперь прошу выслушать меня внимательно. Разговаривать вам пока не разрешаю. Человек вы взрослый, правды от вас скрывать не стану. Покоробило вас, дорогой мой, основательно, и ремонт потребуется капитальный. Шесть пуль всадил в вас фашист: три в предплечье правой руки, одну в правое плечо, пятая прошла в грудь навылет и рассекла, надо полагать, правое легкое, шестая раздробила кость левой руки. Хорошо, что сердце да голова остались целехоньки... Так вот, жить вам все ж таки надо, батенька мой. А коли хотите жить — давайте немедленно оперироваться. Нужно посмотреть, что стало с вашим «хозяйством» внутри. Конечно, туговато будет, но придется потерпеть, ничего не поделаешь. На левую руку наложим гипс, а насчет правой... посмотрим. Я вам ее оставлю. Поедете в Москву, там решат. Здесь у себя, в Петровском, долго вас не задержу... 

Шестнадцатого января в армейский полевой госпиталь приехал из Москвы известный хирург, и ночью мне произвели операцию по удалению правого легкого, которое оказалось рассеченным пулей и уже загноилось. Операция была невыносимо мучительной, так как все это время я находился в полном сознании. Общий наркоз врачи считали для меня опасным. 

День восемнадцатого января принес огромную радость. После какого-то шума и спора, возникшего в коридоре, дверь палаты растворилась, и ко мне в сопровождении главного врача, осторожно ступая на носочки и озираясь по сторонам, вошли Простяков и Сальников. Оба они были в белых госпитальных халатах. Денис Потапыч, несмотря на решительные протесты медиков, тащил с собою туго набитый вещевой солдатский мешок. 

— Полюбуйтесь, пожалуйста! — развел руками главный врач, обращаясь ко мне и моим товарищам по палате. — Человек лежит с температурой в сорок градусов, а они в гости приехали, да еще с какими-то подозрительными гостинцами. — Вот ваш комиссар! — показал он на меня. — Видите? Жив и, надеюсь, будет жить. А жалеть его надо было раньше, там, на передовой... Располагайтесь, только ненадолго. Всему свое время. 

Главврач сам принес табуретки и поставил их по обеим сторонам моей кровати. Гости уселись. [172] 

Простяков оглядел палату, кашлянул в руку и тихо заговорил: 

— Перво-наперво, дорогой товарищ комиссар, низкий вам поклон и пожелание доброго здоровьица от всего первого батальона и особливо от нашего капитана товарища Светлова. Вторым вопросом разрешите доложить, что в позапрошлый день мы Верею взяли и фашистов положили там видимо-невидимо... 

Он помолчал, не находя слов и явно тревожась при виде моего тяжелого состояния. 

— Подарочков мы вам тут привезли. Кушайте, будьте ласковы... А то, кто знает, как тут у них насчет еды-то. 

Я смог задать им, моим дорогим гостям, всего несколько вопросов, да и то шепотом. Выяснилось, что все близкие мои фронтовые друзья пока невредимы, а дивизия наша вышла на границы Смоленщины и двигается дальше, на запад. 

Вспомнился мне и Фонгав. Спросил о нем. 

— Как же, живет! — заулыбался Простяков. — Что с ним станется? Хвостом виляет да крестом помахивает. Деликатный пес!.. 

Сестра напомнила, что посетителям пора уходить. Расставание наше было трогательным. Старшина не выдержал, из глаз его потекли слезы. Сальников только сопел носом. 

У дверей оба оглянулись в последний раз, Потапыч помахал мне рукой, и они исчезли. В эту минуту впервые со времен далекого детства мне захотелось плакать. 

А к утру у меня поднялась температура, снова начался бред. Врачи определили газовую гангрену правой руки и в тот же день отправили меня в Москву. 

Поезд шел без света и очень медленно. В эту ночь большая группа вражеских бомбардировщиков пыталась прорваться к Москве, но огонь зенитной артиллерии и поднявшиеся навстречу советские истребители рассеяли и отогнали фашистских налетчиков. Они беспорядочно сбрасывали бомбы. Особенно много в районе Апрелевки. Неожиданная бомбежка станции началась в то время, когда наш санитарный поезд только что приготовился к отправке. К счастью, бомбы не причинили ущерба станции, не повредили и железнодорожный путь. В четыре [173] часа утра поезд благополучно прибыл в Москву к перрону Киевского вокзала. 

Я оказался в палате первого хирургического отделения Московского эвакогоспиталя, размещавшегося в здании теперешнего Центрального военного госпиталя имени Бурденко. Ко мне подошел главный хирург отделения Николай Николаевич Письменный, суровый на вид, но добрый и сердечный человек. Он заявил мне без обиняков: 

— У вас гангрена. Если сегодня же не согласитесь на ампутацию правой руки, то через трое суток отправитесь к праотцам. Решайте. 

Я согласился. 

В ночь на двадцать первое января мне ампутировали правую руку. Операцию производил сам Николай Николаевич. Оперировали опять без наркоза. Было трудно и мучительно, но я выдержал. 

Боязнь операционного ножа или пилы, крики и стоны на операционном столе считались среди раненых малодушием. Над «крикунами» смеялись, в палатах слагали про них анекдоты. 

Помню лежавшего в одной палате со мною армейского юриста Алешу Ковалева. Он прибыл с раздробленной стопой левой ноги. Еще до поступления в эвакогоспиталь перенес не одну тяжелую операцию, а нога у него все-таки не поправлялась. И здесь он тоже неоднократно ложился на операционный стол. В конце концов человек дошел до того, что при одном появлении врача в палате махал руками и кричал, как безумный. Из-за этого Ковалев стал предметом всеобщих насмешек. 

Терпеливые, наоборот, пользовались большим уважением. Мне в этом отношении повезло. Я оказался терпеливым. 

Около трех месяцев продолжалась борьба жизни со смертью. Я лежал совершенно неподвижно — всякое движение причиняло нестерпимую боль. Температура редко падала ниже сорока. 

Нельзя не вспомнить, сколько любви, внимания и заботы проявляли к нам, раненым, в эти тяжелые дни окружавшие нас люди, начиная от начальника госпиталя и кончая уборщицей-санитаркой. Сколько они переносили [174] капризов и даже незаслуженных оскорблений от неумевших владеть собою товарищей! Сколько пролили слез, глядя на наши страдания! Сколько сказали нам добрых, сердечных слов!.. 

Нас часто навещали артисты, певцы, музыканты. Они старались скрасить наши горькие госпитальные будни веселой песней, забавной шуткой. 

Но самыми преданными и милыми нашими друзьями были московские школьники и пионеры. Они приходили в госпиталь прямо из школы и рассыпались по палатам: читали раненым свежие газеты и книги, писали под диктовку письма родным, рассказывали нам городские новости, делились своими успехами. Мы настолько сблизились со своими юными друзьями, что знали до мелочей все происходящее у них дома, были в курсе их пионерских и школьных дел. Нам становилось скучно, когда они долго не появлялись. И, наоборот, заметив в дверях знакомые, веселые мордашки, мы искренне радовались. 

Я особенно подружился с пионерами — Леней Рудаковым, Петей Бессмертновым и Маней Бобриковой. Мои маленькие приятели с увлечением слушали немудреные рассказы о Белкине, Светлове, Простякове, Цветкове, Казарине, искренне полюбили нашего Фонгава, завязали дружескую переписку с моей маленькой дочуркой Ирочкой, которая жила тогда с бабушкой в городе Буе... 

В конце июля 1942 года, в то время, когда оккупанты давно уже были изгнаны за пределы Московской области, я оставил стены военного госпиталя. С пустым правым рукавом, плохо двигавшейся левой рукой и только одним легким предстал перед гарнизонной врачебной комиссией. Не представляя еще как следует своего физического состояния, стал проситься в родной полк. Меня внимательно выслушали, осмотрели и предложили поехать на какой-то курорт. Я наотрез отказался. Через полчаса председатель комиссии вручил мне медицинское заключение. 

— Это, к сожалению, все, что мы можем для вас сделать, — сказал он. 

Не читая, я положил этот документ в карман гимнастерки, взял в левую руку вещевой солдатский мешок с парой чистого госпитального белья и побрел по улицам великого города разыскивать единственного знакомого [175] мне здесь человека — Ивана Матвеевича Корзунова, приезжавшего к нам в отряд с делегацией от московских рабочих. Но его не оказалось дома. С комиссией Государственного Комитета Обороны он отправился в важную командировку на заводы Урала. Встретила меня жена Ивана Матвеевича, добрая старушка, и обласкала, как родная мать. 

Я остался у Корзуновых на ночь. Матрена Савельевна устроила меня в комнате Ивана Матвеевича — маленькой, тихой и уютной. Оставшись один, я сел за письменный стол, такой же почтенный по летам, как и его хозяин, подвинул к себе настольную лампу с бледным накалом и только теперь прочел заключение медиков: по таким-то и таким статьям (их было указано шесть) такого-то приказа негоден к военной службе. 

Сердце резанула острая обида... Как же так? Ведь из тридцати пяти лет жизни — почти двадцать отдано службе в Красной Армии. Что же я буду делать теперь? Куда пойду? Кому я такой нужен? 

С тяжелыми мыслями зашагал по комнате из угла в угол. Взгляд упал на низенькую этажерку с книгами. Взял первую попавшуюся из верхнего ряда. Узнал знакомый переплет. Точно такая же была у меня на фронте. Открыл случайную страницу: 

«Сюда, в эту тишину, приехал он, чтобы подумать над тем, как складывается жизнь и что с этой жизнью делать... Перебирая в памяти год за годом, проверял свою жизнь, как беспристрастный судья, и с глубоким удовлетворением решил, что жизнь прожита не так уж плохо... на багряном знамени революции есть и его несколько капель крови...
Сейчас, подбитый, он не может держать фронт, и ему оставалось одно — тыловые лазареты... Что же делать? Угрожающей, черной дырой стал перед ним этот неразрешенный вопрос. Просто есть, пить и дышать? Остаться беспомощным свидетелем того, как товарищи с боем будут продвигаться вперед?.. Что, вывести в расход предавшее его тело? Пуля в сердце — и никаких гвоздей!.. Кто осудит бойца, не желающего агонизировать? 

...Все это бумажный героизм, братишка! Шлепнуть себя каждый дурак сумеет всегда и во всякое время. Это самый трусливый и легкий выход из положения. Трудно жить — шлепайся. А ты попробовал эту жизнь победить?.. [176] 

А ты забыл, как под Новоград-Волынском семнадцать раз в день в атаку ходили и взяли-таки наперекор всему... Умей жить и тогда, когда жизнь становится невыносимой. Сделай ее полезной». 

Я давно знал эти строки Николая Островского, но сейчас, прочитав их, может быть, в сотый раз, почувствовал себя сильнее духом и увереннее в своем будущем. [177] 

Вместо эпилога

Майскими короткими ночами, 
Отгремев, закончились бои... 
Где же вы теперь, друзья-однополчане, 
Боевые спутники мои?

А. Фатьянов
Многие годы отделяют нас от незабываемых дней обороны Москвы и разгрома советскими войсками главной группировки немецко-фашистских войск на подступах к нашей славной столице. 

Давно залечены раны воины. Всюду кипит созидательная работа. 

Подросло молодое поколение советских людей, поколение новых бойцов и строителей коммунизма. Они учатся в вузах, работают на заводах, на колхозных полях, на великих стройках нашей Родины, исследуют необъятные пространства космоса. 

Мой юный госпитальный друг, двенадцатилетний пионер Леня Рудаков, тот, что любопытным галчонком торчал когда-то у моей койки, стал капитаном Советской Армии. Второй пионер, Петя Бессмертнов, теперь уважаемый мастер крупного станкостроительного завода. Неугомонная, как ласточка, Маша Бобрикова, читавшая раненым бойцам сказки Андерсена, приобрела одну из почетнейших в нашей стране профессий — профессию народной учительницы. 

Армия, которой командовал в подмосковных боях генерал-лейтенант Ефремов, с боями прошла по дорогам Смоленщины, по лесам и полям Белоруссии. Она участвовала в освобождении от оккупантов Вязьмы, Смоленска, Витебска, Вильнюса, Каунаса, боролась за освобождение от гитлеровской тирании братского польского народа и в конце концов дошла до Берлина. [178] 

До последнего дня войны сражалась за Родину и наша стрелковая дивизия. В 1943 году ей было присвоено почетное наименование гвардейской. В составе дивизии прошел славный боевой путь и гвардейский стрелковый полк, в котором я был комиссаром. 

Мало я знаю о судьбе своих товарищей, с которыми расстался в январе 1942 года после боя за Симбухово. Одни из них дожили до полной победы, другие отдали жизнь, сражаясь за родное Отечество, за свой народ, за коммунизм. 

Летом 1942 года пал смертью героя командующий армией генерал-лейтенант Михаил Григорьевич Ефремов, и благодарные соотечественники воздвигли ему на центральной площади города Вязьмы монументальный памятник. Скульптор естественно и очень правдиво запечатлел в этом памятнике последние минуты жизни Михаила Григорьевича: окруженный группой бесстрашных советских воинов, бронзовый генерал бросается в атаку на врага. У памятника разбит сквер, в котором каждый день собирается масса детворы. Играя и резвясь здесь, дети с любовью смотрят на изваяние мужественного человека, погибшего в битве за освобождение их родного города. 

Бывший начальник команды разведчиков — лейтенант Китаев, выбывший от нас после тяжелого ранения под Бирюлевом, живет теперь в Сибири и заведует районным отделом социального обеспечения. 

Однажды, проездом через Москву, заглянул ко мне полковник Яснов, бызший командир кавалерийского эскадрона, прикомандированного к нашему отряду. Воспользовавшись имевшейся в его распоряжении легковой автомашиной, мы отправились в воскресный день на те места, где сражались вместе зимой 1941/1942 года. Нам предстояло проехать около двухсот пятидесяти километров, и мы выбрались из Москвы очень рано. На улицах только начинал голубеть рассвет. 

Машина мчала нас по гладкому, как зеркало, Можайскому шоссе. Мелькали мимо нарядные дачи. Ласкала глаз пышная зелень. Но нам невольно вспомнилось наше Подмосковье таким, каким видели мы его в первую, самую тяжкую осень и зиму Великой Отечественной войны. Перед нашим мысленным взором вставали заснеженные поля, изрытые воронками от авиабомб и снарядов, [179] изрезанные гусеницами своих и вражеских танков, утыканные там и сям железными надолбами. Мы зримо представляли себе глубокие противотанковые рвы, ходы сообщений, щели окопов, доты и дзоты, густую колючую паутину проволочных заграждений. Нам все время мерещились вырубленные парки и рощи, охваченные пламенем деревни и села, черные остовы печей, скорбно стоявшие над пепелищами, и толпы людей на дорогах — измученных, лишенных крова стариков, женщин, детей. 

Усилием воли мы отогнали эти горькие воспоминания и возвратили себя в мир чудесной действительности. По отливавшему серебром асфальту навстречу нам неслись темно-зеленые грузовики, легкие «Победы», комфортабельные «ЗИЛы» и «Волги». По сторонам шоссе высились новые заводы и фабрики. Над оставшейся уже далеко позади Москвой виднелось множество подъемных кранов, обозначавших строительные площадки, и упирались в небо шпили высотных зданий. 

А на окружающих нас полях созревает богатый урожай. Рощи и леса мирно шумят листвой и ничем не выдают своих увечий, полученных во время войны. Они тоже залечили свои раны. Лишь кое-где угадывались в густой траве осыпавшиеся окопы, провалившиеся блиндажи, оплывшие противотанковые рвы, почерневшие от времени бетонные колпаки огневых точек. 

А как изменилось Симбухово!.. Если бы нас привезли сюда с завязанными глазами и спросили, что это за село, — ни я, ни Ясное ответить не сумели бы. 

На нас приветливо смотрели светлыми широкими окнами новые дома. Быстро поднялись насаженные после войны молодые тополя, яблони, березки. 

Мы с Ясновым оставили машину и пошли вдоль улицы. 

Вот памятная нам церковь, где внизу, под откосом берега, рябит и серебрится на солнце Исма. Церковь еще больше постарела, облупилась и будто сделалась меньше среди новых построек возрожденного села. Мы остановились у наглухо заколоченного входа в подвал. Знает ли кто-либо из здешних жителей, что в этом подвале находился командный пункт майора Литягина?.. 

На берегу Исмы я старательно ищу и нахожу то место, где, укрываясь в сугробах от ураганного огня противника, [180] лежали бойцы второго батальона, откуда они поднялись в атаку. Теперь на этом месте — обрамленная цветами и зеленью площадка для игр колхозной детворы. 

Переходим по мосту через речку. Перед нами запомнившийся мне на всю жизнь колодец. Он тоже переделан и выглядит совсем иначе. У колодца стоят две девушки. Они с любопытством смотрят в нашу сторону. Яснов вежливо поздоровался с ними и попросил напиться. Они рассмеялись. 

— Вы что же, сырую воду пить будете? Порядочные люди у нас в чайную заходят. 

— Спасибо за добрый совет, — улыбнулся Яснов. — Какое в чайных питье бывает — нам известно. Мне вашей водицы отведать хочется. 

— Ну, пожалуйста! — весело защебетала одна из них, подвигая Яснову целое ведро студеной воды. — Пейте на здоровье. Если мало будет — еще достану... 

Пока Яснов пил, хохотунья повернулась ко мне и бесцеремонно спросила: 

— А вы, товарищ, где руку потеряли, на войне? 

За меня ответил Яснов: 

— На войне... Вот у этого самого колодца. 

— Не остроумно, — отрезала девушка. — У колодцев мужчины иногда сердца свои теряют, это факт. Об этом даже в песнях поется, а руки здесь ни при чем... 

Я обошел колодец вокруг, вспоминая тот страшный день и рыжего фашиста с красными клешнями. Потом тоже попросил у девушек напиться и еще налил воды в флягу. 

Девушки переглянулись. Шустрая снова прыснула смехом, а та, что посмирней, пожала плечами: 

— Чудно... Чего диковинного в этом колодце и его воде? 

— Милые девушки, — уже другим, серьезным тоном заговорил Яснов. — Знаете ли вы одну хорошую песню, в которой рассказывается, как советский матрос, защищавший Севастополь и тяжело раненный в бою, при отступлении из этого города унес с собою кусочек гранита, и... 

— Можете не продолжать! — остановила его шустрая. [181] 

Она выпрямилась, гордо подняла голову и с большим подъемом продекламировала: 

Тот камень заветный и ночью и днем 
Матросское сердце сжигает огнем...

— Правильно! — сказал Яснов. — Так вот, девчата, для нас этот колодец и эта земля, на которой мы сейчас стоим, вроде того, омытого кровью севастопольского камня. Я и мой товарищ помним бой за освобождение Симбухова четырнадцатого января 1942 года. В тяжелом бою, когда фашистам некуда уже было податься, один из них у этого вот колодца сразил из автомата нескольких наших товарищей. Мы, участники здешних сражений, встретились вчера после долгой разлуки и вспомнили ваше Симбухово... Вспомнили и решили заглянуть сюда хоть на несколько минут: посмотреть, как вы здесь теперь живете. Ну, видим — живете неплохо. Вон как отстроились, каких красавиц вырастили, — подмигнул Яснов. — От всего сердца желаем вам еще лучшей жизни. 

Девушки перестали смеяться и даже пригласили погостить в селе. Но воспользоваться этим любезным, сделанным от души приглашением мы, к сожалению, не могли. Наша «Победа» понесла нас дальше, к Субботину. 

Не узнали мы и Субботина. Даже не верилось, что перед нами та самая деревня, которую мы не смогли спасти от пожара, но отстояли от немецких танков, заплатив за это жизнями лучших людей нашего полка — пулеметчиков Тюбикова и Зябликова, автоматчика Коваленкова и милого незабвенного Белочки. 

На крыльце нового дома с замысловатыми резными наличниками стоял плотный старик с двумя боевыми медалями на груди. 

— Вы, папаша, могли бы показать нам братскую могилу советских воинов, павших в бою за Субботино? — поздоровавшись, спросил я. 

— А вы что, в бою с ними были? 

— Пришлось маленько, папаша, пришлось, — ответил Яснов. 

— Знаем мы это «маленько», — подмигнул дед. — Я сам в партизанах был. А товарищей ваших погибших пойдемте разыскивать вместе. Могилки-то я тут все знаю, только какая вас интересует, угадать не могу... 

Тропинка привела нас на полянку, к березовому кустарнику, зеленевшему за деревней. На его опушке возвышался [182] невысокий прямоугольный холм, окруженный тесно посаженными молодыми березками. 

— Вот тут, наверное, и покоятся ваши боевые товарищи, — тихо сказал старик. 

И он не ошибся. Это была именно та могила, которую мы искали. 

Теплый ветерок клонил березки к самой земле, и казалось, что кудрявые их ветви ласкают могилу героев. По всему холмику на тонких стебельках покачивались голубые головки незабудок. Мы оставили там от себя скромные букеты полевых цветов и двинулись дальше. 

Назарьево проскочили без остановки. В Смолинском лишь замедлили ход. Улицы села, несмотря на воскресный день, были пустынны: стояла пора сенокоса, и люди находились в лугах. 

Я узнал крайний дом у околицы, где политрук Шепелев атаковал и уничтожил около взвода фашистов. Тогда этот дом выглядел мрачно, в окнах были выбиты стекла, а сейчас он, чистый, подкрашенный, с новым тесовым крыльцом, казался очень приветливым. На ступеньках крыльца сидела чернобровая молодуха с грудным ребенком на коленях, и оба они улыбались нам. 

А вот и другой знакомый дом, в котором располагался штаб нашего полка. Здесь нас посетил командующий армией Михаил Григорьевич Ефремов и вручил Белкину орден Красного Знамени. Теперь на доме вывеска сельского совета. 

После Смолинского остановились в Плесенском и разыскали братскую могилу, в которой похоронены герои-разведчики Цветков и Казарин. Как и в Субботине, она обсажена молодыми деревцами. Мы постояли у могилы в торжественном молчании и тоже положили на нее полевые цветы. 

Затем проехали Настасьино, миновали Детенково, Новинское, Литвиново. У деревни Любаново пересекли новый мост через Нару, выехали на ее восточный берег и, оставив машину, пошли пешком к лесу, скрывавшему осенью и зимой 1941 года нашу дивизию. 

Как жутко было здесь тогда, и как непередаваемо хорошо сегодня! Мы шагаем по высокой траве и неожиданно встречаемся с мальчуганом лет десяти — двенадцати. Он вырос перед нами как из-под земли. Загорелое лицо, умные серьезные глазенки. [183] 

— Товарищи командиры! — строго заговорил мальчуган смешным, деланым баском. — Тут ходить нельзя. Это колхозный луг. 

— Извините, пожалуйста, — невольно вырвалось у Яснова. — А вы кто же такой будете? 

— А я член пионерской бригады по охране урожаев, — с достоинством ответил мальчуган, и тут же, вложив в рот два пальца, пронзительно свистнул. 

Из кустов раздался ответный свист, и нас окружило не меньше десятка таких же босоногих мальчуганов, как и первый. Щеки их раскраснелись от бега и возбуждения. Они подозрительно осматривали нас, теряясь в догадках, как поступить с такими нарушителями. 

Наконец один нашелся: 

— Поведемте их к председателю. 

— Вот так влипли, — развел руками Яснов. — Как тебе это нравится? Мы воевали за их деревню, фашистов отсюда гнали, а теперь, когда в гости к ним приехали, нас чуть ли не под арест! 

Эти слова произвели на «охранную бригаду» магическое действие. Нам даже пришлось взять под защиту чересчур бдительного свистуна и того другого, который миг назад предложил отвести нас к председателю. 

Пионеры стали задавать бесчисленные вопросы и потом безошибочно вывели нас к окопам, в которых некогда размещалось боевое охранение светловского отряда. 

Сколько раз в декабре 1941 года я приходил и приползал сюда днем и ночью, в тихую погоду и в метель! Сколько провел здесь с бойцами задушевных бесед! Сколько писем было перечитано и написано в этих ямках! Сколько выкурено солдатских цигарок!.. 

Мы встали на бруствер бывшего окопа и осмотрелись. Из-за Нары, окруженное зеленой стеной леса, на нас смотрело вновь отстроенное мирное Бирюлево, в другой стороне — Любаново, в километре справа — Мякишево. 

— Ребятки, — обратился я к нашим новым друзьям, — а кто из вас мякишевский? 

— Я из Мякишева, — откликнулся белоголовый парнишка. 

— Ты деда Матвея знаешь? 

— А кто же его не знает, деда Матвея-то? Наш дед Матвей тоже фронтовиком был, с фашистами воевал. [184] 

У него и медаль есть «За отвагу»! Он сам всегда про войну рассказывает. 

— Ну, а как сейчас поживает дедушка? 

— Плохой он стал, совсем старенький... Колхоз ему и хлеб, и все дает. Ведь он воевал! 

— Недавно дедушку куда-то в санаторий, на море, лечиться отправили, — добавил другой. 

— И не на море, а на реку Оку, — поправил третий. 

— Значит, деда Матвея сейчас в Мякишеве нет? 

— В санатории он, на море! 

— Чего ты со своим морем носишься? Говорят тебе — он на Оке в доме отдыха... 

Мне хочется точнее узнать о жизни и здоровье Матвея Севастьяношча. 

— Может быть, заедем? — спрашиваю Яснова и киваю на Мякишево. 

Тот смотрит на часы и отрицательно качает головой. 

— Не успеем. Уже восемнадцать с четвертью, а поезд мой отходит в двадцать три ноль-ноль. 

Но главную достопримечательность здешних мест — опушку леса, где находился командный пункт боевого участка, мы миновать не могли. Всей нашей ватагой долго разыскивали заветный блиндаж. В дни боев я знал здесь каждое дерево, каждый кустик в лесу, но теперь все выглядело как-то иначе. Вероятно, мы бы так и не нашли штабного блиндажа, если бы не ребята. 

— Дяденька, вот он, в кустах! — раздались из чащи звонкие их голоса. — Идите сюда!.. 

В густых зарослях орешника виднелся узкий проход в подземелье. По углам обнажались прогнившие бревна накатов, доски деревянной обшивки. Сверху блиндаж зарос кустами и трехметровыми деревьями. Войти внутрь было невозможно. Там все оползло и осыпалось. 

Мы молча глядели на черную дыру входа. 

— Едем, пора, — заторопил Яснов. 

— Да, пора... 

Почему-то не хотелось расставаться с этими местами. 

Наши маленькие спутники толпились вокруг, с любопытством заглядывая нам в глаза. Один из мальчиков попросил: 

— Расскажите нам, пожалуйста, про этот блиндаж. 

— Почему именно про этот? Разве мало таких на нашей [185] земле после войны осталось? — попытался отговориться Яснов. 

Но мальчики не отступали. 

— Он, наверно, какой-нибудь особенный... Раз вы его так долго разыскивали! 

— Расскажите, дяденьки. 

— Расскажите!.. 

— Ну что ж, видимо, придется рассказывать, — обернулся ко мне Яснов. — Только это уж твое дело, Владимир Константинович. Ты в этом «доме» хозяйничал. 

Я коротко рассказал ребятам о днях великой битвы за родную Москву. Рассказал, какими выносливыми и храбрыми были люди, жившие в этом блиндаже, как умели они дружить, как ненавидели иноземных завоевателей и не жалели жизни во имя победы над врагом... 

Когда мы тронулись в путь, мальчики долго еще стояли на опушке леса и махали нам вслед. Они были по-настоящему взволнованы неожиданной экскурсией по местам минувших боев. Я подумал: «Хороша и ясна их жизнь, но все же и они должны знать о тяжелых днях своей Родины». 

Опускались сумерки. Жаркий день сменила приятная прохлада летнего вечера. Когда мы подъезжали к Москве, великий город играл и сверкал миллионами ярких огней. Машина мягко шуршала по асфальту. Яснов, откинувшись на сиденье, вдруг громко запел: 

Мы запомним суровую осень, 
Скрежет танков и отблеск штыков, 
И в сердцах будут жить двадцать восемь 
Самых храбрых твоих сынов.

Я подтянул ему. Шофер с улыбкой обернулся к нам, и мы запели все вместе: 

И врагу никогда не добиться, 
Чтоб склонилась твоя голова, 
Дорогая моя столица, 
Золотая моя Москва!

А еще через год у меня случилась новая интересная встреча. 

Ясный, по-летнему теплый сентябрьский день дышал ароматом цветов. Тысячи празднично одетых москвичей, экскурсантов и гостей заполнили павильоны, площади, [186] аллеи и скверы волшебного сада Всесоюзной сельскохозяйственной выставки. 

Я с женой Ольгой Петровной и дочкой Ирочкой{3} стоял на площади Колхозов у фонтана Дружбы народов и любовался его величественной красотой. 

По широкой асфальтовой дорожке, обсаженной яркими цветами, от павильона Украинской ССР к фонтану подошла группа хлеборобов с коричневыми от загара лицами. Среди них мое внимание привлек подвижной старичок с пышными седыми усами. Его голову прикрывала ухарски сдвинутая набекрень армейская фуражка с малиновым околышем. На новенькой гимнастерке поблескивало с десяток орденов и медалей, а выше сверкала золотая звезда Героя Социалистического Труда. Окружавшие старичка товарищи относились к нему с подчеркнутым уважением. Нетрудно было догадаться, что он в этой группе «главнокомандующий». 

И вдруг сердце мое забилось непередаваемой радостью: я узнал в старичке Дениса Потапыча Простякова. А тот, оставив позади земляков, с сияющей улыбкой уже бежал навстречу мне. Приблизившись вплотную, он по старой привычке одернул гимнастерку и вскинул ладонь к козырьку: 

— Здравия желаю, дорогой товарищ комиссар! Бывший старшина вверенного вам боевого участка Денис Потапыч Простяков. Вот где привел бог свидеться... 

Я тут же позвонил по автомату Ивану Матвеевичу Корзунову и попросил его приехать на выставку. Восьмидесятилетний [187] персональный пенсионер, бывший литейщик, не заставил себя долго ждать. Прибыл, как условились, к главному входу на собственном «Москвиче», управляемом младшим сыном — инженером. Денис Потапыч потащил всех в чайхану. Он умел подобрать местечко для хорошего дружеского разговора. 

— Люблю товарищей узбеков! — щуря левый глаз и подкручивая поседевшие усы, говорил Денис Потапыч. — Расчудесный народ. Помните, товарищ комиссар, как они в сорок первом году всякой всячиной нас одаривали... 

Мне не терпелось поскорее расспросить Потапыча о боевых друзьях, о делах родного полка и дивизии после моего ухода. Заметив мое нетерпение, Простяков широко улыбнулся и сказал, наливая бокалы: 

— Понимаю вас, дорогой товарищ комиссар... Сегодня, последний день своего гостевания в Москве, я целиком и полностью отдаю вам, если, конечно, для вас это не будет в тягость. Обо всем поведаю, что сам знаю, да и вас послушать большая у меня охота. А пока не откажите пропустить по маленькой — за встречу, за доброе здоровье всех нас грешных, и за остальное прочее, что, как говорится, согревает и радует наше бытие... Эх, товарищ комиссар! Не знал я, что вы постоянно тут проживаете, я бы давно... Две недели ведь в Москве обретался, а завтра поутру надо домой — билет уже в кармане. Жалко!.. 

За столом Потапыч чувствовал себя хозяином: всем распоряжался, командовал официантками, произносил тосты. 

В беседу активно включился Иван Матвеевич. Он, с первой же встречи «по уши влюбившийся» в Простякова, буквально засыпал его вопросами. 

— В каких краях, землячок, воевать продолжаешь? На каком поприще? За что Героя получил? Нравится ли сельхозвыставка? Бывал ли раньше в Москве? 

На «мелочи» Денис Потапыч отвечал сразу, а что касалось важного, то тут он деликатно сдерживал Ивана Матвеевича: 

— Не все разом, товарищ делегат... Не все разом! Всему свой черед. 

Простякову самому не терпелось поделиться со мной дорогими сердцу воспоминаниями о родном полке. Начал он так: [188] 

— Боевой наш путь на запад был нелегким, особливо после Вереи, когда мы вас потеряли, дорогой товарищ комиссар. Туговато пришлось под Вязьмой. Долгонько там подзадержались. Вообще родная ваша Смоленщина далась нам трудненько. Силен еще в то время был противник. А вот как освободили мы Смоленск и шагнули на белорусскую землю, дело пошло веселее. На ходу переформировывались, пополнялись, вооружались новой техникой. Правда, под Витебском опять повозиться пришлось. Леса там, болота кругом, и сидели в них фашисты, как «роты в норах, — ни силой их вышибить, «и огнем выкурить. 

Денис Потапыч с минуту помолчал, собираясь с мыслями, приподнял свой бокал, приблизил его к лицу и, по привычке прищурив левый глаз, внимательно посмотрел сквозь стекло. 

— Мне тоже не довелось дойти до Берлина, — вздохнув, продолжил он прервавшийся рассказ. — А хотелось... Ох, как хотелось! Под Витебском подкосила и меня фашистская мина. Был я тогда уже начпродом полка и звание имел. Какое бы вы думали? Старший лейтенант, и не интендантской какой-нибудь службы, а натуральный строевой старший лейтенант... Ну, после ранения, конечно, в глубокий тыл эвакуировали. Провалялся в разных госпиталях с полгода, а потом медкомиссия, и — под чистую. По здоровью и по старости. Вернулся я домой в родной колхоз, а там — ни кола ни двора, все разгромлено и огню предано. Немцы в наших краях около двух лет хозяйничали... Вскорости односельчане собрались, которые в живых остались, и начали мы судить да рядить, как общественное хозяйство поднять и колхозную жизнь выправить. Опять на меня председательский груз взвалили, и, скажу я вам, не то что легче, а иной раз в этой борьбе на мирном-то поприще и потрудней, чем на настоящей войне, приходилось. А все ж таки, как там, так и тут — победили. Да еще как победили! 

Простяков встал, важно выпятил грудь, украшенную Золотой Звездой, и, широко улыбнувшись, подкрутил пышные усы. Потом не спеша достал из висевшей на ремне полевой сумки несколько глянцевых фотографий величиной с тетрадный лист и раскинул их на столе перед нами, словно игральные карты. [189] 

На первой фотографии красовалось большое село с широкой чистой улицей, с добротными домами, палисадниками и садами. На второй — двухэтажная каменная школа и рядом клуб. На третьей — универмаг, почта. Затем следовали фотографии животноводческой фермы, теплиц, гаража, длинной вереницы тракторов на необъятной пашне. 

— Это идет сев озимых, — пояснил Потапыч. — А вот тут та же местность, только уже во время уборки пшеницы. 

Показал нам Денис Потапыч и еще одну фотографию. На ней был запечатлен он сам среди знатных хлеборобов страны в одном из залов Кремлевского дворца, рядом с Председателем Президиума Верховного Совета СССР. Снимок этот был сделан в декабре 1956 года, когда Потапычу вручались грамота о присвоении звания Героя Социалистического Труда, орден Ленина и Золотая Звезда. 

Дольше и внимательнее всех рассматривал фотографии Иван Матвеевич. 

— Ну что ж, картинки твои, земляк, хороши. Ничего не скажешь. Но ты все ж таки цифры... цифры нам о своем колхозе выкладывай! 

Потапыч немного обиделся: 

— Я сызмальства, товарищ делегат, не привык хвалиться, а коль хочешь доподлинную правду узнать о колхозе, в котором Простяков председательствует, не поленись наведаться в павильон нашего края. Отсюда — рукой подать. Там ты найдешь и цифры и факты. Этак будет сподручнее. Эй, Василек, — обратился Простяков к здоровенному румяному парню, расположившемуся за соседним столиком. — Проведи-ка в наш павильон вот этого гражданина, покажи ему, как мы живем... А я вас тут подожду. 

Иван Матвеевич охотно отправился с Васильком, а Простяков опустился в соломенное кресло и, склонившись ко мне, заговорил снова: 

— Вот так-то, товарищ комиссар, после нашего расставанья с вами под Вереей сложилась моя биография... А о боевых товарищах наших я, как и вы, знаю не много. На разных дорогах от Вереи до Витебска геройски головы свои сложили за Родину лейтенант Кленов, старшина Ерхов, военврач Козлов тоже — разрывная пуля в [190] грудь ему угодила. И повар мой Остапчук приказал долго жить... 

Тут в левом глазу Потапыча показалась слезинка, и я не удержался, спросил: 

— Как же это случилось с Остапчуком-то? 

— Около Издешкова случай произошел, есть такая станция на Смоленщине. Рано поутру отправил я из полкового обоза кухни с завтраком в первый батальон, на передовую позицию. Километра три надо было покрыть нашим хлопцам. Три кухни пошло: две с борщом, одна с чаем. Народу с ними — всего ничего: три ездовых, три повара, в том числе и Остапчук, да Фонгав в придачу... Вы не забыли кобелька-то нашего? 

— Помню, Потапыч, помню! 

— Так вот... Время было осеннее: дождь, туман, слякоть. Не то ребята мои запамятовали, где находится передовая линия, не то просто заблудились в ненастной погоде, а только отклонились они от курса со своими кухнями километра на два левее и нежданно-негаданно натолкнулись на фашистских автоматчиков. Разведка ли это была, или засада какая — трудно сказать. Одним словом, человек двадцать набросилось их на остапчукову компанию. Два пути легло перед нашими товарищами: либо в плен сдаться, либо погибнуть в честном бою. И выбрали они, конечно, второй путь. Завязалась драка не на жизнь, а на смерть. Шестеро против двадцати. Уложили наши гитлеровцев больше половины, но зато и сами все полегли, окромя одного ездового, который чудом уцелел и, прибежав раненным в полк, рассказал в подробностях о случившемся. 

— Ну, а остальные товарищи как? 

— А остальные так... Под Вязьмой выбыл из строя майор Литягин. Ранили его, и полком командовать поставили капитана Светлова. Комиссаром после вас опять прислали Константина Ивановича Егорова, в подиве он был последнее время. Со Светловым расстались после Смоленска — уехал куда-то по новому назначению. Был он тогда уже в звании майора. Взяли от нас в свое время и Базыкина с Шепелевым. Обещались они писать, но ровно в воду канули. Со мной до Витебска дошли из старых друзей только Калиберный да ваш адъютант Сальников. Бывший старший лейтенант, а потом уже капитан, Калиберный командовал первым батальоном, а Сальникову [191] присвоили звание лейтенанта и сделали начальником полковой разведки. Ох, и лихо ж работал! Прямо можно сказать — геройски работал!.. Ну, а как вы-то поживаете? 

Я коротко поведал ему о себе и о прошлогодней экскурсии, предпринятой вместе с Ясновым по местам наших подмосковных боев. 

— Будущим летом, товарищ комиссар, я обязательно постараюсь опять приехать на выставку, и тогда мы с вами непременно вместе навестим те места, к Матвею Севастьянычу заглянем, — твердо сказал Простяков. 

— Места-то те, Потапыч, мы навестим, а вот Матвея Севастьяныча уже не встретим. Нынешней весной сообщили мне наро-фоминские товарищи, бывшие партизаны, что окончил недавно дед Матвей свой жизненный путь. Схоронили его в деревне Мякишево с большими почестями, так как все знали о добрых делах деда. 

...Скоро в чайхану вернулся Иван Матвеевич. Он был в восторге от увиденного. 

— Ну, земляк, — тормошил он Простякова, — порадовал ты меня, старого рабочего! Вижу — во всех делах ты настоящий боец. 

— Так ведь советский боец завсегда должен всамделишным бойцом оставаться: и на боевом, и на трудовом фронте, — улыбнулся Денис Потапыч. 

На другой день мы провожали Простякова домой. Курьерский поезд увозил его вместе со всей делегацией края на юго-восток. Платформа Курского вокзала была полна народу. Тут были представители ВСХВ, Министерства сельского хозяйства и некоторых московских предприятий. С глубоким удовлетворением наблюдал я, какое большое и почетное место занял в жизни бывший наш старшина. 

Поезд тронулся. Потапыч, стоя на подножке вагона, поднял руку в прощальном приветствии и громко крикнул: 

— До новых встреч, дорогой товарищ комиссар!.. 

И мне верится, что эти новые наши встречи будут еще более радостными. 

Примечания
{1} Фашистская молодежная организация в гитлеровской Германии.

{2} Полковник фон Боген был начальником вражеского гарнизона в Плесенском и погиб в блиндаже, взорванном Цветковым (Прим. автора).
{3} Свою семью мне удалось собрать перед самым парадом Победы, в 1945 году. Во время оккупации Смоленской области жена нашла приют на одном из отдаленных хуторов Починковского района. Советские люди уберегли ее от расправы фашистских разбойников. Ольга Петровна, как и многие другие жители того района, была связана с народными мстителями — партизанами. По тайному радиоприемнику летом на болоте, а зимой в конспиративной квартире она принимала, а потом распространяла среди населения сводки Советского Информбюро и другие добрые вести с «Большой земли». Укрывшись в болотных зарослях или за сугроб снега, выполняя задания партизанских разведчиков, сутками подсчитывала фашистские воинские эшелоны, грузовики с солдатами и боевой техникой. Прятала раненых и бежавших из плена советских воинов. Дочь Ира после войны успешно окончила Московский государственный педагогический институт им. В. И Ленина, вышла замуж за офицера Военно-Морского Флота, и у меня теперь есть маленький внук Саша. 
